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Аннотация
Романы де Сада считались излишне скандальными и откровенными даже по меркам фривольного XVIII века, и за свои взгляды, идеи и поступки маркиз не раз оказывался за решеткой. Именно сидя в заключении в Бастилии, он написал «Жюстину» – одно из первых своих произведений в принципе и первый роман, который ему позволили опубликовать. Правда, без указания авторства.
После смерти родителей набожная Жюстина была бы счастлива провести всю оставшуюся жизнь в монастыре, но судьба распоряжается иначе. Бедная сирота вынуждена покинуть стены обители и оказывается в самом эпицентре разврата. Все окружающие без стеснений обманывают, грабят, убивают и предаются плотским утехам. Девушка устраивается в служанки к самой распутной женщине во всем Париже, попадает в тюрьму и против своей воли становится членом шайки жестоких головорезов, но все это время старается сохранять добродетель и порядочность. Но сможет ли Жюстина и дальше оставаться благочестивой, если, кажется, само ее выживание зависит от обратного?
В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.
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Тот не преступник, кто изображает Поступки,
что Природа нам внушает.



Глава первая

Введение. Брошенная Жюстина

Подлинной философии следовало бы состоять в том, чтобы раскрывать все способы и средства, которыми располагает Провидение для достижения целей, возложенных им на человека, и вслед затем намечать какие-то черты поведения для несчастного, идущего по тернистой дороге жизни, предостерегать его против всяких причудливых капризов того, что называют то Судьбой, то Роком, то Предопределением, то Случаем, хотя все эти определения столь же ошибочны, сколь и лишены здравого смысла и только затмевают рассудок.
Так, полные пустого, смешного, суеверного почтения к нашим абсурдным условностям, мы, добродетельные люди, встречаем только тернии там, где злодеи срывают розы. Порочные от рождения или ставшие таковыми разве не убеждаются, что они правы, когда больше рассчитывают на уступку пороку, нежели на сопротивление ему? И нет ли известной правоты в их утверждениях, что добродетель, сколь бы прекрасной она ни была, слишком слаба, чтобы победить порок, что в этой борьбе она испытывает жесточайшие удары, и не лучше ли в наш развращенный век поступать так, как поступает большинство? Не правы ли те, кто, ссылаясь на ангела Жерада или Задина, утверждают, что всякое зло непременно служит добру и, следовательно, погружение в порок является лишь одним из способов творить добрые дела? И не правы ли они, прибавляя к этим рассуждениям еще и то, что природе абсолютно безразличны наши моральные принципы, и поэтому гораздо лучше быть преуспевающим злодеем, чем погибающим героем?
И вот — нимало не скрывая этого — только для того, чтобы подкрепить эти рассуждения, решаемся мы представить публике историю добродетельной Жюстины. Пора наконец дуракам перестать кадить этому смешному идолу добродетели, который расплачивался с ними до сих пор только неблагодарностью. Согласимся, что ужасно рисовать, с одной стороны, те сокрушительные несчастья, которые Небо обрушивало на существо прелестное и чувствительное, несомненно, заслуживающее лучшей участи, а с другой — изображать тот поток благодеяний, который изливался на мучителей и истязателей нашей героини. Но писатель достаточно мудрый, чтобы провозглашать истину, пренебрегает этими трудностями и, будучи жестоким по необходимости, смелой рукой срывает все занавесы, которые пошлость набрасывает на фигуру добродетели, и показывает человеку, не ведавшему, как он обманут, все радости и сладости того, что глупцы и пошляки именуют развратом.
Таковы чувства, руководившие нами в этом труде, таковы мотивы, заставившие соединить с языком самым циничным самые дерзкие теории, самые грязные, самые безнравственные мысли. Мы хотели изобразить преступление таким, какое оно есть, — торжествующим, счастливым, упоенным собой. Мы хотели изобразить добродетель такой, какой мы встречаем ее в жизни, — всегда униженной, всегда страдающей, всегда стойкой и всегда несчастной.
Жюльетта и Жюстина, дочери весьма богатого парижского банкира, с самого раннего детства воспитывались в одном из прославленных монастырей Парижа. Они не знали недостатка ни в добрых советах, ни во внимательных учителях — мораль, честь, религия и таланты, казалось, соревновались друг с другом, чтобы сформировать эти юные души.
И вот все это рухнуло в один момент. Жюльетте было пятнадцать, а Жюстине четырнадцать лет, когда ужасающее, непоправимое банкротство обрушилось на их отца. Он не выдержал такого удара и умер от нервной горячки; супруга пережила его всего несколькими днями. У двух сирот оставались только очень дальние родственники, совершенно равнодушные к судьбе детей. Им вручили их долю наследства — она составила около ста экю для каждой, — открыли двери монастыря и предоставили делать все, что заблагорассудится.
Старшая из сестер, прехорошенькая, легкомысленная шалунья Жюльетта, совершенно обезумела от радости покончить с монастырским прозябанием, ничуть не думая об обратной стороне выпавшей на ее долю участи. Более наивная, но и более красивая Жюстина, которой, как мы уже сказали, исполнилось четырнадцать лет, была одарена от природы характером меланхолическим, и будущее страшило ее. Старшая была изящна и остроумна, младшая обладала душой необычайно чувствительной и нежной до беззащитности. Вместо ловкости старшей у младшей было простодушие, обещавшее ей стать жертвой многих ловушек на ее пути.
Это юное создание напоминало собой прелестных девственниц Рафаэля. Большие карие глаза, полные огня и ума, нежная ослепительная кожа, черты лица, словно вылепленные самим богом любви, чудесный голос, восхитительный рот и самые великолепные на свете волосы — вот весьма приблизительный набросок, который может изобразить наше перо. Пусть наши читатели поверят нам, что трудно найти существо более соблазнительное, более волнующее, чем четырнадцатилетняя Жюстина.
Обеим предстояло через сутки покинуть монастырь. Жюльетта попыталась осушить слезы, потоком льющиеся из глаз младшей сестры. Но вместо того чтобы утешать ее, она стала ее упрекать: обвинила ее в излишней чувствительности. Опираясь на весьма рациональную философскую базу, довольно неожиданную в таком возрасте, обличавшей в ней причудливые игры натуры, она уверяла сестру, что в этом мире ни о чем не надо скорбеть, что, во всяком случае, можно отыскать в самой себе такие чисто физические возможности, которые доставят столько плотских радостей, столь сильное наслаждение, что все печали забудутся, и надо испытать чудесные способы на практике, чтобы в этом убедиться. Подлинная мудрость, говорила она, состоит в том, чтобы все более увеличивать количество наслаждений, что нет ничего запретного, что, словом, нужно задушить в себе эту проклятую стыдливость, приносящую нам только печали.
— Смотри, — сказала она, бросившись на кровать и задрав перед глазами изумленной сестры выше пояса свою юбку, — вот что я делаю, когда мне становится грустно. Я пускаю в ход свой палец, я получаю наслаждение, и это успокаивает меня.
Добродетельная Жюстина содрогнулась от этого зрелища и поспешила отвернуться, а Жюльетта, продолжая изо всех сил натирать свой чудесный маленький холмик, не умолкая, убеждала сестру:
— Ты дура, Жюстина. Ведь ты гораздо красивее меня, а никогда не будешь такой счастливой!
При этих словах юная развратница застонала, и ее свежий сок полился так же обильно, как лились бы ее слезы, если бы она не прибегла к столь спасительной процедуре.
— Что ты беспокоишься, дурочка, — продолжала сладострастница, вновь устраиваясь подле младшей сестры, — с нашей внешностью и в таком юном возрасте мы никогда не умрем с голоду.
По этому случаю она рассказала Жюстине о дочери одного из соседей, которая, убежав из дому, сделалась богатой содержанкой и чувствует себя гораздо лучше, чем если бы она осталась в лоне семьи. Жюстину эта история заставила задрожать от испуга. Она призналась, что предпочла бы смерть бесчестью, а те несколько новых предложений, которые не преминула сделать ей сестрица, окончательно укрепили ее в решении навсегда покинуть ту, чье поведение внушало ей такой ужас.
На следующий день сестры расстались, даже не пообещав друг другу встречаться, — слишком различны были их дальнейшие намерения. Могла ли Жюльетта, которой предстояло стать гранд-дамой, согласиться принимать у себя столь добродетельную девицу, являющуюся для нее вечным укором? А как могла Жюстина рискнуть встретиться с той, которая посвятила себя беспутству и выставляемому на всеобщее обозрение разврату?
Теперь, с позволения читателя, мы покинем на продолжительное время юную потаскушку, чтобы представить глазам публики все те истории, которые приключились с нашей добродетельной героиней в ее странствованиях по морю житейскому.
Жюстина в детстве была весьма обласкана постоянной портнихой своей матери и не без оснований надеялась на помощь этой женщины. Она отыскала ее, рассказала о своем несчастье, просила у нее какой-нибудь работы… Ее едва узнали, она решительно была отвергнута.
— О Небо! — воскликнуло несчастное дитя. — Возможно ли, чтобы первые же шаги в жизни были столь неудачны!.. Эта женщина так сильно любила меня в детстве, почему же сейчас она отвергла меня? Неужели потому, что теперь я бедная сирота, что мне не на что поддерживать свое существование, а здесь ценят только тех, от кого надеются хоть что-нибудь получить.
Вся в слезах, направилась Жюстина к своему священнику. Она изобразила ему свое отчаяние со всей энергией и пылом юного возраста, и в этом отчаянии она была прелестна: легкое белое платье, роскошные волосы, живописно сбегавшие по плечам, прикрытым воздушной мадрасской косынкой. Опытный взгляд развратника мог без труда различить под газовой накидкой уже вполне развившуюся грудь. Лицо ее, чуть побледневшее вследствие печали, мучившей ее, слезинки, дрожавшие на ее ресницах, — невозможно было быть прелестней…
— Вы видите меня, сударь, — обратилась Жюстина к святому отцу, — да, вы видите меня в самом прискорбном положении: я потеряла обоих родителей; Небо отняло у меня их в том возрасте, когда мне более всего необходима их помощь, а умерли они совершенно разоренными. Вот все, что они оставили мне, — добавила она, показывая двенадцать луидоров. — У меня нет даже угла, где я могла бы преклонить свою голову. Вы ведь сжалитесь надо мной, сударь, не правда ли? Вы — служитель Церкви, а Церковь — прибежище и приют всех добродетелей. Во имя Бога, которому она служит и которого я обожаю всеми фибрами своей души, во имя Высшего Существа, чьим органом вы являетесь, скажите мне, мой второй отец, что мне делать и как мне выбиться в люди?
Внимательно разглядывая Жюстину, милостивый священник отвечал, что приход его очень перегружен, что дела идут слишком плохо, чтобы помочь Жюстине, но если она хочет служить и не чурается черной работы, то для нее всегда найдется на кухне кусок хлеба. Говоря все это, он осторожно поглаживал складку юбки Жюстины и так прикасался к ее ягодицам, что она, угадав его намерения, резко отодвинулась и воскликнула:
— Сударь, мне не надо ни милости, ни места служанки. Я пришла к вам за другой помощью, пришла за советами, в которых так нуждаюсь теперь, а вы хотите взять с меня за это слишком дорогую плату!
Служитель Христа, взбешенный тем, что его намерения разгаданы и отвергнуты, вскочил с места и громким голосом позвал свою племянницу и ее служанку.
— Вышвырните вон немедленно эту маленькую негодницу! — закричал он. — Вы не представляете, что она осмелилась мне только что предлагать. Столько порока в таком возрасте!.. И кому, мне, человеку… Пусть она убирается отсюда, пусть убирается, а не то я велю ее арестовать!
И несчастная Жюстина, отвергнутая, оклеветанная, обливаясь слезами, покинула дом презренного аббата. Побродив по улицам, она увидела дверь, на которой висело объявление, что на пятом этаже сдается небольшая комната. Она вошла в дом, заплатила аванс и, оставшись одна, залилась горючими слезами, и не только потому, что была чрезвычайно чувствительна, но и потому, что ее гордость в первый же день ее самостоятельной жизни была так жестоко оскорблена.
Но беды Жюстины не были исчерпаны этими огорчениями. В мире есть множество злодеев, которых не только не трогают страдания скромных девушек, а, напротив, лишь побуждают использовать в своих грязных целях их беды. Из всех разочарований, выпавших на долю Жюстины в самом начале ее печальной истории, мы расскажем только об ее встрече с Дюбуром, самым богатым, но и самым жестоким из парижских откупщиков.
Квартирная хозяйка Жюстины направила бедную сироту к господину Дюбуру: такой богатый и благородный человек не может не помочь красивой девочке, оказавшейся в тяжелейшем положении. После долгого ожидания в прихожей Жюстину наконец ввели в кабинет. Господин Дюбур, маленький толстяк, бесцеремонный, как все финансисты, только что встал с постели, его то и дело распахивающийся халат прикрывал дезабилье — господин Дюбур ждал куафера.
— С чем вы ко мне пришли, дитя мое? — осведомился Дюбур.
— Сударь, — отвечала, скромно потупившись, наша простушка, — я бедная сирота, мне едва исполнилось четырнадцать лет, но я уже успела узнать всевозможные бедствия. Я взываю к вашему состраданию, заклинаю вас — пожалейте меня!
И, не переставая плакать, Жюстина стала подробно рассказывать явно заинтересовавшемуся ею старому злодею о всех своих неудачах при поисках места, не умолчав и о том омерзении, которое внушали ей некоторые предложения. Она закончила дрожащим голосом, что надеется, что такой богатый и щедрый человек, как господин Дюбур, несомненно, поможет найти ей средства к существованию.
Рассказ девочки привел Дюбура в возбуждение. Он раскраснелся, начал одной рукой раскачивать под полами халата свой вяло висевший член, другая же рука держала лорнет, направленный на прелести Жюстины.
Дюбур этот был закоренелый распутник, большой любитель юных девиц, щедро вознаграждавший женщин, поставляющих к его столу подобную дичь. С ними Дюбур осуществлял свои фантазии, которые были столь же жестоки, сколь и своеобразны: его единственной страстью было видеть доставшихся ему девочек в слезах. Надо признаться, добиваться этого он умел как никто на свете… У презренного плута имелось в запасе столько злодейских выходок, столько ядовитых поддразниваний, что бедным девчонкам трудно было удержаться от слез, и обрадованный Дюбур тут же добавлял к мучениям моральным плотские, — слезы лились еще пуще, и варвар наслаждался в полной мере, покрывая поцелуями заплаканное личико жертвы.
— Будете ли вы теперь благоразумны, чтобы добиться успеха? — строго спросил он Жюстину.
— Ах, сударь, — отвечала она, — если б я не была благоразумна, разве оказалась бы я теперь в таком положении? Нет, я бы не была уже ни бедной, ни отверженной.
— А чего же вы хотите от богатых людей, если вы сами ничем не собираетесь послужить им? — последовал новый вопрос.
— О сударь, мне ничего не надо, кроме того, чтобы получить службу, приличествующую моему возрасту и благопристойности!
— Да я вовсе и не говорю о службе! С вашей внешностью и в вашем возрасте к чему служить! Я говорю о том, что вы должны радовать мужчин. Какая польза от вашей хваленой добродетели? Ладан, который вы тщетно воскуряете перед этим алтарем, вас не накормит. То, что меньше всего ценится людьми в вашем поле, то, что они больше всего презирают, это как раз и есть так называемое благонравие. Ныне, дитя мое, ценится лишь то, что приносит или доход, или наслаждение, а какой доход, какая радость от женской добродетели? Как раз отсутствие добродетели радует нас и привлекает. Люди моего сорта дают лишь для того, чтобы что-то получить за это. А чем такая молоденькая девица, как вы, впрочем, довольно некрасивая и к тому же глупая, может отплатить за все, что для нее сделают? Только тем, что полностью отдаст свое тело. Ну так подберите повыше ваше платье, если хотите получить от меня деньги.
Рука Дюбура потянулась к ляжкам Жюстины, намереваясь поудобнее устроиться между ними. Прелестное создание поспешно отшатнулось и воскликнуло со слезами:
— О сударь! Неужто и впрямь нет больше на свете порядочных и добрых мужчин?
— Бог весть, — живо откликнулся Дюбур, который при виде слез Жюстины ускорил темп движения руки, мастурбирующей под халатом. — Очень мало, если говорить правду. Теперь забывается манера помогать другим даром, теперь поняли, что радости благотворительности — это всего лишь сладострастие гордыни. Теперь хотят радостей более ощутимых, более материальных. Самое главное теперь — пользоваться плодами наслаждения.
— Боже мой! Значит, несчастные обречены на гибель?
— Эка важность! На свете и так много лишних ртов.
— Но как же должны будут дети относиться к своим родителям, если те станут рассуждать подобно вам? Может быть, слабых или больных лучше душить прямо в колыбели?
— А почему бы и нет? Этот обычай, кстати говоря, распространен во многих странах. Так было у древних греков, так происходит сейчас у китайцев. А для чего, к примеру, оставлять жить существо, подобное вам, которое не может надеяться на помощь своих родителей или потому, что лишилось их, или вообще никогда их не знало? Бастарды, сироты, уроды должны приговариваться к смерти сразу же после рождения; первые и вторые потому, что нет никого, кто бы мог о них позаботиться, и значит, эту заботу должно взваливать на себя общество, а последние потому, что ни на что не годятся. Общество должно поступать с ними как садовник поступает с засохшими, не приносящими плодов растениями…
И здесь Дюбур распахнул полы халата, скрывавшие до сих пор его манипуляции, и продемонстрировал Жюстине то, чего ему удалось добиться от своего сморщенного аппарата, которым он так долго занимался в течение всего предыдущего разговора.
— Ладно, — проговорил Дюбур, — хватит болтать о том, чего ты не понимаешь, и перестань жаловаться на судьбу: от тебя одной зависит поправить ее в свою пользу.
— Но какой ценой, Боже праведный?!
— Ничтожной… Всего-то нужно, чтобы ты подняла юбки, мне необходимо увидеть, что ты скрываешь под ними. Думаю, что ничего хорошего там нет, так что тебе не стоит так долго упрямиться. Давай-ка, черт возьми, решайся, у меня уже стоит… Мне надо увидеть телеса… Немедленно, а то я рассержусь.
— Но, сударь…
— Перестань болтать, тварь бессмысленная, безмозглая шлюха, или ты думаешь, что с тобой я буду добрее, чем с другими?!
С этими словами разбушевавшийся распутник накинулся на Жюстину. Слезы потоком лились по ее лицу, и он слизывал эти драгоценные капли, словно росу с листьев розы или лилии. Затем, одной рукой задрав платье Жюстины, он пустил свою вторую руку в первый раз попутешествовать по тем ее прелестям, над которыми так старательно потрудилась природа.
— Презренный человек! — воскликнула Жюстина. — Пусть Небо воздаст тебе однажды по заслугам за твою отвратительную черствость. Ты недостоин ни того богатства, которому ты нашел такое мерзкое употребление, ни даже воздуха, который ты оскверняешь своим дыханием. — И, собрав все свои силы, она вырвалась из рук Дюбура.
Вернувшись к себе, бедняжка не нашла ничего лучшего, как пожаловаться своей хозяйке на тот прием, который ей оказали в доме, рекомендованном с лучшей стороны этой почтенной дамой. Но каково же было ее удивление, когда вместо слов утешения она услышала жесточайшие упреки.
— Идиотка несчастная, — возмутилась хозяйка, — уж не думала ли ты, что мужчины будут творить тебе милостыню, ничего не требуя взамен? Господин Дюбур поступил как надо. Черт меня побери, но я бы на его месте ни за что бы тебя так не отпустила. Ну что ж, раз ты не хочешь по-хорошему, пусть будет по-плохому. Ты мне немедленно заплатишь деньги или завтра же познакомишься с тюремной похлебкой. За тобой должок. Или ты платишь сегодня же, или завтра — тюрьма.
— Где же ваше милосердие, мадам?
— О да, милосердие! С твоим милосердием живехонько околеешь с голоду. Бог ты мой — почти пять сотен девиц доставила я этому доброму господину, и ты первая, которая сыграла со мной такую шутку! Что он теперь обо мне подумает! Какой позор! Он скажет, что я не знаю своего ремесла, он сообщит об этом другим. Нет, милочка, собирайся, надо вернуться к господину Дюбуру, надо его удовлетворить и принести мне деньги. Я встречусь с ним, я его предупрежу, я исправлю твою дурость, а ты уж постарайся впредь вести себя как следует. Собирайся, я скоро вернусь.
Оставшись одна, Жюстина погрузилась в горчайшие размышления. «Нет, — глотая рыдания, сказала она себе решительно, — я не вернусь к этому распутнику. У меня хватит денег продержаться еще некоторое время. А там, может быть, я найду души не столь закоснелые в разврате, сердца менее черствые».
Она двинулась к комоду, чтобы пересчитать свои средства, открыла ящик… О Небо! Ее обокрали! Теперь у нее осталось лишь несколько монеток, лежавших в ее карманах, всего шесть ливров.
— Я пропала, — воскликнула несчастная. — Но я догадываюсь, кто нанес мне этот удар. Вот так, лишив меня всяких средств к существованию, недостойная женщина хочет заставить меня кинуться в пропасть греха… Но… — продолжала Жюстина. — Увы! А как же иначе я смогу теперь жить? В таком ужасном положении неужели лишь этот злодей или подобные ему только и могут помочь?
В отчаянии Жюстина спустилась к своей хозяйке.
— Мадам, — обратилась она к ней, — меня обокрали. И где? У вас, в вашем доме, где я доверчиво оставила свои деньги. Увы, больше у меня ничего нет; это было все, что оставалось у меня от покойного батюшки, и мне придется теперь только умереть. Верните мне деньги, мадам, я вас заклинаю!
— Нахалка! — не дала ей закончить хозяйка. — Да знаешь ли ты, что в моем доме ничего такого случиться не может! Сейчас же скажи, кого ты смеешь подозревать, а то сама сию же минуту окажешься в полиции. Меня там знают и уважают мой дом.
— Я никого не подозреваю, мадам. Я к вам пришла не с подозрениями, а с жалобами, с просьбами. В моем положении это понятно и простительно. Что же мне делать теперь, когда пропала моя единственная надежда?
— С тобой будет то, что будет, меня это не касается. Способ поправить твое положение есть, но ты, видишь ли, от него отказываешься!
Эти слова погасили луч надежды в сердце Жюстины.
— Но, мадам, — отвечала плачем несчастная девочка, — я хочу честно зарабатывать свой хлеб. Разве я не могу пойти в служанки к кому-нибудь? Неужели, только преступив законы божеские и человеческие, можно добыть себе пропитание?
— Ну разумеется! Такова теперешняя жизнь. Да и что ты заработаешь служанкой? Десяток экю в год; как ты сможешь прожить на это? Поверь мне, милочка, что служанки все равно подрабатывают распутством, иначе они бы протянули ноги. Я-то знаю, немало их обращается ко мне. Посмотри на меня; не хвалясь скажу — я самая лучшая сводня во всем Париже. Каждый день не меньше двух десятков девиц прибегает к моим услугам. Это мне приносит… Да ладно. Словом, я уверена, что во всей Франции нет женщины, которая так хорошо знала бы это дело. Взгляни, — продолжала она, выложив перед Жюстиной пригоршню монет, — тут хватит и на драгоценности, и на роскошное белье, и на платье, и все это ты можешь заработать очень легко. А ты нос воротишь… Черт побери, доченька, ведь это единственное стоящее ремесло для нашей сестры. Решайся! Поверь мне, тут нет ничего страшного… Тем более этот славный человек ничуть тебе не опасен. У него давно уже не стоит, как же он может е…ь? Ну ударит несколько раз по попке, даст пару-другую пощечин — вот и все его радости. А если ты будешь вести себя хорошо и он останется тобой доволен, я познакомлю тебя с другими богатыми старичками, и не пройдет и двух лет, как ты со своей фигурой и личиком сколотишь такое состояние, что будешь разъезжать по Парижу в карете.
— У меня не столь изысканные вкусы, — отвечала Жюстина. — Такая судьба не для меня, особенно если платить за это надо ценой спасения души. А я ведь хочу только одного: чтобы мне помогли как-нибудь не умереть с голоду. И тот, кто мне в этом поможет, пусть рассчитывает на любую мою благодарность. Прошу вас, мадам, удостойте меня вашим благоволением: пока я не нашла место, одолжите мне всего один луидор; я вам верну долг, поверьте мне, как только получу свой первый заработок.
— И двух су от меня не получишь, — проговорила мадам Дерош, весьма довольная зрелищем безнадежного положения Жюстины. — Двух су не получишь от меня задарма, а я предлагаю тебе гораздо большую сумму. Выбирай — или то, что я тебе предлагаю, или приют для потаскушек. Кстати, господин Дюбур — один из покровителей этого заведения, он очень легко может тебя туда определить. Здравствуй, душенька, — продолжала мадам Дерош, обращаясь к вошедшей в эту минуту высокой хорошенькой девице, явно пришедшей узнать о работе. — А тебе — до свидания, голубушка, и помни: завтра или деньги, или тюрьма.
— Ну что ж, мадам, — вздохнула Жюстина, — предупредите господина Дюбура. Раз вы ручаетесь, что он меня не обесчестит, я к нему приду. Приду. Мое положение не дает мне другого выхода, но знайте, мадам, что я никогда не перестану презирать вас за ваш поступок.
— Вот несносная девка, — проговорила Дерош, выпроводив Жюстину и закрыв за ней дверь. — Ты заслуживаешь того, чтобы я тебя бросила окончательно, но я делаю это не для тебя, я думаю о другом. А на твои чувства мне наплевать…
Перо наше не в силах описать ужасную ночь, проведенную Жюстиной в горестных размышлениях. Воспитанная в принципах веры, стыдливости и целомудрия, которые она буквально всосала с молоком матери, она не могла не думать о предстоящем ей испытании без душераздирающих сомнений. Перебирая в уме тысячи способов, которые помогли бы ей избежать благодеяний мадам Дерош, и видя всю их бесполезность, она так и не заснула до утра. А утром в ее комнату вошла сама мадам Дерош.
— Поднимайся, Жюстина, — произнесла она тоном приказа. — Мы будем сейчас завтракать с одной моей приятельницей, и поздравь меня с успехом моей миссии: господин Дюбур, поверив в мое обещание, что ты будешь умницей, согласился тебя принять еще раз.
— Но, мадам…
— Давай, давай, собирайся, перестань глупить, шоколад уже готов. Иди за мной.
Жюстина покорно последовала за сводней: неосторожность — вечная компаньонка несчастья. Жюстина слышала только голос своей нищеты.
Очень миловидная женщина лет двадцати восьми ждала их за накрытым столом. Эта женщина, полная ума и изящества, глубоко развращенная и столь же богатая, сколь и любезная, столь же ловкая, сколь и красивая, вскоре, как мы увидим, станет надежной помощницей Дюбура в соответствующем духе.
Завтрак начался.
— Какая прелестная девчушка, — произнесла мадам Дельмонс, — можно от души поздравить того, кто будет ее обладателем.
— Вы так добры, мадам, — смущенно пролепетала Жюстина.
— Ну полно, сердце мое, — воскликнула мадам Дельмонс, — зачем же так краснеть? Стыдливость — ребячество, которое надо забыть, когда наступает зрелый возраст, возраст разума.
— О, я вас умоляю, мадам, — вмешалась Дерош, — помогите образовать эту девчонку: она считает себя погибшей оттого, что я подыскала ей солидного покровителя.
— Бог мой! Какая чудачка, — ответила Дельмонс. — Не вздумайте отказываться от этого предложения, Жюстина… Вы должны быть глубоко признательны тому, кто вам его делает. Какой чепухой, дитя мое, набита ваша голова! Разве может юное существо пренебрегать тем, у кого оно вызывает страстное желание? Женское целомудрие, женское воздержание — эти добродетели не пользуются сейчас никаким успехом, никогда не признавайтесь в этом, глупышка. Когда страсти проснутся в вашей душе, вы увидите, что нам просто невозможно жить с такими взглядами. Зачем же женщине чувствительной, женщине страстной все время подавлять в себе эти чувства? Ведь все вокруг говорит ей о наслаждении жизнью. Не обманывайтесь, Жюстина, эти ваши добродетели могут только погубить вас, замучить, изнурить. А как приятно носить маску! Носите маску, умейте изображать себя — это все, что от вас требуется. Та из нас, которая получит репутацию кокотки, будет, конечно, не так довольна жизнью, как та, которая, занимаясь всеми видами разврата, слывет тем не менее женщиной благопристойной — вот подлинная удача в жизни! Значит, так называемая добродетель, целомудрие — это всего лишь эпитимия, наложенная на наш пол мужчинами. Я поясню это на своем примере, Жюстина. Вот уже четырнадцать лет, как я замужем; ни на минуту не теряла я доверия моего супруга, он всюду прославляет мою сдержанность, мою верность ему. А ведь я с самых первых дней супружества бросилась во все тяжкие и думаю, что вряд ли отыщешь в Париже вторую такую замужнюю даму. Не было дня, чтобы я не перепробовала по семь или восемь мужчин, причем иногда по трое зараз. Меня знают все парижские сводни, а мой супруг поклянется тебе, если ты его спросишь, что сама богиня Веста не была столь целомудренной, как я. Вот как ловко ношу я эту достойную маску. Я ненасытна, как Мессалина, меня зовут Лукрецией. Я безбожна не хуже Ванини, меня называют святой Терезой. Словом, я поклоняюсь всем мыслимым порокам, я плюю на все условности, но если ты спросишь обо мне кого-нибудь из моего семейства, тебе ответят: «О, Дельмонс — это ангел». Я — ангел, а ведь сам Князь тьмы знает, возможно, меньше пороков. Тебя пугает, ты говоришь, проституция? Какая чушь, дитя мое! Давай рассмотрим ее со всех сторон — чего же в ней страшного? Страшно то, что она делает юную девушку распутницей? Да ведь это означает всего-навсего уступку самым сладким движениям натуры! Ведь природа мудра, и если бы эти движения, эти помыслы были опасны, она бы и не знала их! Найдешь ли ты хоть одну женщину, которая ни разу в жизни не испытывала желания отдаться мужчине, желания настолько же непреодолимого, как голод и жажда? Вот я тебя и спрашиваю: разве природа может внушить женщине желание, которое было бы преступным? Хочешь рассмотреть этот вопрос с точки зрения отношения к обществу? Изволь. Я думаю, что вряд ли можно найти для того пола, который делит с нами весь мир, более приятное занятие, чем возлежать с молодой женщиной. И если все мы, весь наш пол оказался бы вдруг подвержен тем ложным взглядам, которые нам проповедуют ханжи и святоши, что прикажешь делать другой половине рода человеческого?
Что им останется, если они будут встречать постоянный отказ с нашей стороны? Собственный кулак или задница приятеля. Но ведь это же, вспомни, даже ты считаешь грехом! Ты станешь меня уверять, что все эти вопросы решаются в браке? Да, если решишься ограничить себя на всю жизнь одним мужчиной или одной женщиной. Но опять же с этим не согласна природа, и ты сама можешь легко найти примеры, подтверждающие это положение. Природа не терпит все эти глупые, несносные догмы, созданные нашей цивилизацией; слушать только ее голос — вот самый верный путь никогда не ошибаться в жизни! Словом, милая Жюстина, поверь той, которая обладает опытом и знаниями. Самая нужная вещь для девицы — уступать всем желаниям, которые внушает ей природа. Но разумеется, как я тебе только что говорила, надо при этом не забывать о внешних приличиях.
Вчера ты возмущалась теми предложениями, которые тебе дала наша добрая и умная мадам Дерош. Ах, душечка, а что мы могли бы делать без этих готовых к нашим услугам созданий? Есть ли во всем мире профессия более необходимая и более заслуживающая признания, чем профессия сводни? Ее уважали во все времена и у всех народов: греки и римляне возводили храмы богине сводничества, великий Катон был сводником у своей супруги, Нерон и Гелиогабал в своих дворцах устраивали бордели. Вся природа — сводня. Словом, самое достойное занятие в жизни — уметь хорошо сводничать.
— Вы очень добры, мадам, — вмешалась в разговор Дерош, — так приятно слышать комплименты в свой адрес.
— О Боже мой, — воскликнула Дельмонс, — да я просто говорю то, в чем уверена всем сердцем и разумом. И совершенно искренне поздравляю Жюстину: ей удивительно повезло, что именно вы попались ей в начале ее карьеры. И пусть она смело следует вашим советам, мадам, пусть она слушает только вас, и я могу обещать ей самую легкую, самую приятную жизнь…
Стук в дверь прервал увлекательную беседу.
— Ах, — воскликнула Дерош, встречая гостя, — это тот молодой человек, о котором ты меня просила, Дельмонс.
При этих словах роскошный великан ростом в шесть с лишним футов, сложения Геркулеса и красоты Амура, появился в салоне.
— Он прекрасен, — воскликнула наша мудрая распутница, внимательно разглядывая вновь пришедшего. — Теперь надо бы проверить, действительно ли он так могуч, как обещает это его внешность. Ты видишь огонь в моих глазах, Дерош? Видишь, как они загорелись от предвкушения! Давно меня так не тянуло к мужчине, как в эту минуту. Клянусь Богом, — продолжала блистательная шлюха, бесстыдно целуя гостя, — нет больше сил терпеть!
— Надо было меня предупредить, — сказала Дерош, — я бы пригласила трех или четырех.
— Ладно, испытаем пока этого! — И, обняв одной рукой впервые увиденного ею юношу, бесстыдница другой принялась расстегивать его штаны, совершенно не обращая внимания на обомлевшую от ужаса Жюстину.
— Мадам, — пролепетала та, вся залившись краской, — разрешите мне уйти.
— Черта с два, — ответила Дельмонс. — Ни в коем случае. Дерош, не вздумай ее выпустить. Я хочу после теоретической лекции дать ей практический урок. Надо, чтобы она была свидетелем моих забав. Это уникальный случай как можно быстрее заставить ее войти во вкус. А ты, Дерош, ты-то постоянный свидетель моих безумств. Ты знаешь, как я люблю, чтобы ты исполняла свою роль до конца и буквально. Кому, как не сводне, сводить концы с концами! Ведь самое приятное для меня, душенька, когда ты своими руками вводишь в меня мужское оружие. А как ты меня ласкаешь во время любви, как трудишься над моим клитором, над моим задом! Без тебя мне и е…я не е…я! Итак, к делу, милочка, к делу! А ты, Жюстина, усаживайся напротив и постарайся не пропустить ни одного движения.
— О мадам, — воскликнула сиротка сквозь слезы, — отпустите меня ради Бога! Поверьте, что зрелище, приготовленное вами для меня, внушит мне только отвращение.
Но Дельмонс, натура цельная и неумолимая, не хотела и слушать эти мольбы, а Дерош крепко держала Жюстину за руки.
Пришлось покориться. Действие началось.
Все подробности самого возбуждающего сладострастия были развернуты перед взорами нашего испуганного ребенка. Заменив Дерош, она принуждена была исполнять ее роль: схватить ужасающий член, едва уместившийся в обеих ее ладонях, приблизить его к жерлу Дельмонс, ввести его туда, да еще подвергаться, несмотря на всю гадливость, ласкам этой грязной распутницы. Дельмонс, изощренная в искусстве любви, увеличивала свое наслаждение, страстно целуя невинные детские уста, между тем как мощный атлет ударами своего чудовищного органа пять раз кряду повергал ее в сладостный обморок.
— Черт возьми, — произнесла, придя в себя, новая Мессалина, — никогда мне не было так хорошо. А знаешь, Дерош, чего мне теперь хочется? Чтобы эту маленькую кривляку лишили бы невинности тут же, той же самой дубиной, которую только что отведала я. Каково? Недурная мысль?
— Нет, нет, — решительно возразила Дерош, — мы так ее, чего доброго, убьем, и плакали все мои денежки!
Проект был оставлен, и наши воители решили подкрепить свои силы. Шампанское полилось рекой, пирожные и трюфеля сделали свое дело: Дельмонс снова бросила вызов своему победителю. Жюстине, приговоренной к тем же трудам, пришлось снова вкладывать клинок в ножны. Надо было видеть, с каким трудом, с каким отвращением выполняла она возложенные на нее обязанности! Но теперь ей пришлось добавить к ним еще одну: распутница захотела, чтобы на этот раз клитор ей щекотала Жюстина. Дерош должна была взять Жюстину за руку и направлять ее, но робкая неумелость возмутила распалившуюся Дельмонс.
— Ты, ты займись мною, Дерош! — закричала она. — Развращать невинность — это утеха лишь для сознания, а в деле ее неумелость ни черта не стоит. Особенно для меня, которую могут утомить только пальцы десяти Сафо и члены десяти Гераклов!
Второй сеанс, как и первый, окончился обильными возлияниями на жертвенник Венеры. Дельмонс приводила себя в порядок, кавалер ее отправился восвояси, а Дерош, накинув мантильку, извинилась перед подругой — назначенное с Дюбуром свидание мешает ей остаться в такой славной компании. Госпожа Дельмонс на несколько мгновений погрузилась в раздумье.
— Дерош, — произнесла она затем, — чем больше я распутничаю, тем сильнее мне хочется чего-то новенького. Послушай, а что, если ты возьмешь меня с собой к Дюбуру? Мне охота посмотреть, что выдумает старый козел, чтобы разжечь нашу соплячку. Если ему понадобится моя помощь, за мной дело не станет: ты ведь знаешь, что мне приходилось встречаться с такими старцами, и я распалить их умела не хуже Агнессы. И очень часто они предпочитали мои прелести более свежим. Искусство здесь значит очень много, и я заставляла их расплескать свою чашу быстрее, чем это сделала бы сама Геба.
— Что ж, это вполне возможно, — отвечала Дерош. — Я хорошо знаю своего старичка, и думаю, он не будет в обиде, если вместо одной дамы я ему доставлю двух. Едем!
Фиакр был подан. Трепеща от страха, Жюстина села первой, и экипаж двинулся в путь.
Дюбур был в одиночестве. Он встретил визитеров в еще более сумрачном настроении, чем накануне: угрюмая подозрительность, грубая животная страсть, жестокость — все это отражалось в его глазах.
— Сегодня вы рассчитывали, сударь, только на одну даму, — оповестила еще от дверей Дерош, — а я привела вам двух. Думаю, вы не выбраните меня за это, тем более что одна из них с большой неохотой согласилась участвовать в ваших развлечениях, и я подумала, что не будет ничего неудобного для вас, если я приглашу вторую, чтобы ободрять и поддерживать первую.
— А кто эта вторая? — спросил Дюбур, кинув на Дельмонс подозрительный взгляд.
— Прелестная дама, одна из моих лучших подруг, — отвечала Дерош. — Ее исключительная готовность на все равна ее красоте, и она особенно окажется вам необходимой именно в тех утехах, которые вы хотите сегодня испытать с нашей очаровательной Жюстиной.
— Как, — удивился Дюбур, — ты думаешь, что одним сеансом дело не кончится?
— Может так случиться, — пояснила Дерош, — что вмешательство моей приятельницы будет вам чрезвычайно кстати.
— Ладно, увидим, — пробурчал Дюбур. — А теперь ступайте, Дерош, ступайте! Да, — вдруг остановил он сводню, — вы все это держите в памяти. Какие у нас сейчас счеты?
— С тех пор как вы со мной рассчитались, прибавилось еще почти сто тысяч франков.
— Сто тысяч франков? Боже праведный!
— Но пусть месье вспомнит, что я ему доставила более пяти сотен девиц, они все у меня записаны. Месье, я уверена, знает, что я никогда не обманываю, ни на одно су!
— Хорошо, хорошо, мы потом займемся всем этим, а теперь, Дерош, идите. Я чувствую, что мне пора остаться одному с этими дамами. А вы, Жюстина, пока еще ваша наставница не покинула нас, не забудьте поблагодарить ее: это благодаря ей я согласился еще раз принять вас и попытаться вам помочь. Но если вы снова будете вести себя подобно вчерашнему, то в моей передней, должен вас предупредить, дожидаются два господина, которые отведут вас в такое место, откуда вы не выйдете до конца своих дней.
При этих словах Дерош выскочила за дверь.
— О сударь! — взмолилась плачущая Жюстина, падая к ногам неумолимого варвара. — Смягчите свое сердце, умоляю вас! Будьте благородны и помогите мне, не требуя от меня того, что стоит мне так дорого. Я скорее соглашусь отдать вам свою жизнь. Да, — продолжала она в порыве самого искреннего чувства, — я предпочитаю тысячу раз умереть, чем нарушить те законы морали и благочестия, которые я познала с младенчества. Сударь, не заставляйте меня, прошу вас! Какую радость получите вы, видя отвращение и слезы? Неужели вас не станет терзать совесть, когда…
Но тут произошло событие, помешавшее несчастной девушке продолжить. Хитроумная Дельмонс, угадав по движению бровей Дюбура, что творится в его черной душе, подошла к креслу этого чудовища и, чтобы отвлечь его от пронзительных иеремиад Жюстины, встав на колени, стала одной рукой его мастурбировать, а другой в то же время сократизировать [1].
— Дьявол меня побери! — завопил воспламененный этой процедурой Дюбур. — Пощадить тебя! Да я лучше тебя задушу, сволочь!
С этими словами он вскочил как бешеный, явив на обозрение свой маленький высохший стебель, и бросился на добычу, в остервенении срывая все то, что скрывало плоть, которой он пламенно стремился насладиться, от его похотливых глаз. По очереди он бранился и льстил, истязал и ласкал.
Боги великие! Какая картина открылась перед глазами Жюстины! Словно природа при первом же возможном случае старалась запечатлеть в ее душе все омерзение от того, что в изобилии ждало ее впереди. Обнаженная Жюстина была брошена на кровать, и пока Дельмонс держала ее, распутник Дюбур сумел проинвентаризировать прелести той, которая очень хотела быть в этот критический момент его помощницей, — сводни.
— Подождите, друг мой, — сказала мошенница Дельмонс. — Я чувствую, что вам мешают мои юбки. Я тотчас обнажу предмет, который, мне кажется, вызовет ваше особенное внимание. Вам хочется увидеть мой зад! Я понимаю… Я ценю эти особенности вкуса людей вашего возраста [2]. Ну вот, мой друг, вот он! Он, правда, чуть полнее, чем попка этого ребенка, но пусть вас позабавит и контраст. Хотите видеть их рядышком?
— Еще бы, черт побери, — прорычал Дюбур. — Сядьте-ка на нее верхом: я попробую взять ее в зад и буду одновременно целовать ваши прекрасные ягодицы.
— А, проказник, вижу, что вам надо, — воскликнула Дельмонс и проворно вскарабкалась на Жюстину, оседлав ее таким манером, что та не могла вырваться из-под этого груза и избежать ласк отвратительного старика.
— Вот-вот, именно так, — одобрил Дюбур и нанес несколько чувствительных шлепков по дивным задам, открывшимся перед ним. — Ну посмотрим, смогу ли я быть достойным жителей Содома!
Он пытается… Но его столь быстро разгоревшийся огонь гаснет в самом начале предприятия. Небо мстит за обиды, нанесенные Жюстине старым развратником, и недостаток сил обидчика спасает несчастную.
Однако эта неудача только раззадорила Дюбура. Дойдя до пределов озлобления, он обвинил в упадке своих сил Жюстину и решил восстановить их по-своему. Не было ничего, что не посоветовали бы ему предпринять его гнусный нрав, его злоба, его грубость, его развращенность, — все было тщетно. Его возмущала неловкость Жюстины: она ничего не хотела делать! Но и Дельмонс, несмотря на все свое искусство, потерпела неудачу с этим изношенным механизмом: она сжимала его изо всех сил, встряхивала, сосала, лизала — он оставался бесчувственным. Дюбур переходил со своими дамами от нежности к грубости, от рабской угодливости к тирании, от показной скромности до самых невероятных эксцессов — никак не удавалось придать его оружию вид, который мог бы позволить предпринять новую атаку.
И наконец Дюбур сдался. Правда, он заставил Жюстину поклясться, что завтра она снова навестит его. Чтобы быть в этом уверенным, он передал ее на попечение Дерош, не заплатив ни единого су. Дельмонс, однако, осталась у Дюбура, и тот, подкрепившись великолепным ужином, отомстил за свою недавнюю беспомощность. Это, правда, стоило нескольких взаимных упреков, мощных усилий с одной стороны и ловкой снисходительности — с другой, но все-таки жертва была принесена, и роскошный зад Дельмонс послужил алтарем, на котором были произведены те возлияния, которых не удостоилась маленькая попка Жюстины.
А Жюстина, вернувшись домой, заявила своей хозяйке, что, какую бы нужду она ни испытывала впредь, больше свидетельницей подобных сцен она не будет. Но упоенное собою торжествующее преступление смеется над проклятиями несчастья.

Глава вторая

Новые опасности, угрожающие Жюстине. Как рука Провидения вознаградила ее за верность своему долгу

Прежде чем продолжить повествование, нам представляется необходимым раскрыть нашим читателям некоторые обстоятельства. Даже наименее прозорливые из них, без сомнения, уже догадались, что кража у Жюстины была делом рук Дерош. Но их, несомненно, удивит участие в этом предприятии Дюбура. Да, Дерош действовала по совету этого нечестивца.
— Она наша, если мы лишим ее всякой надежды, — сказал он сурово. — А мне надо, чтобы она стала нашей.
Ужиная с Дельмонс, Дюбур признался ей в этой проделке. Дельмонс, чей ум был весьма изощрен для таких вещей, сразу же загорелась. В результате они договорились, что Дельмонс устроит так, что те три месяца, во время которых ее муж будет пребывать в деревне, Жюстина станет жить у нее, а Дюбур с помощью Дельмонс попытается еще раз добиться полного успеха. А на случай очередной неудачи Дюбур задумал блестящую месть, с тем чтобы добродетель, как она того и заслуживает, снова оказалась униженной и оскорбленной. Что всегда и случается, добавил Дюбур, когда она пытается выйти с открытым забралом на бой против порока и преступлений. Так был составлен этот прелестный договор. Миллионер, как мы уже говорили, скрепил его, подписав своим семенем в глубине великолепного зада Дельмонс, и стороны немедленно приступили к его исполнению.
На следующее же утро Дельмонс не замедлила с визитом в дом Дерош.
— Вы меня очень заинтересовали вчера, дитя мое, — обратилась она к Жюстине, которую пригласили спуститься в салон хозяйки. — Я не представляла себе, что можно быть такой стойкой. Вы, ей-богу, просто ангел, спустившийся с небес для обращения грешных. В ваших глазах я до сих пор была распутницей, но, признаюсь вам, вы совершили в моей душе нечто такое, в чем я до сих пор не могу толком разобраться. Я готова разрыдаться на вашей груди, покаяться, стать добродетельной по вашему примеру. О Жюстина! Как ты нужна мне для моего исправления! Согласишься ли ты разделить со мною мое убежище? Я постоянно буду видеть тебя и тот пример, который будет все время перед моими глазами. Боже, как он поможет мне!
— Увы, мадам, — отвечала Жюстина. — Это не моя слабая душа служит вам помощью. Если вы действительно ощутили в себе желание перемениться, значит, вы услышали голос Высшего Существа. И это вы, мадам, скорее будете для меня примером, если этот голос будет постоянно звучать в вашей душе и вы до конца будете следовать его указаниям. Благодарю вас за приют, мне предлагаемый; если я смогу быть вам в чем-нибудь полезной, не поступаясь моими принципами, — приказывайте, мадам. Я к вашим услугам, мадам… Поверьте, я приложу все свои слабые силы к тому, чтобы отблагодарить вас самым достойным образом.
Во все время этого разговора Дерош, предупрежденная о замысле подруги, напрягала все свое самообладание, чтобы не засмеяться. Она тут же от души поздравила Жюстину с выпавшим на ее долю счастьем, помогла собрать небогатый скарб девушки, и новая пара отъехала к новому месту пребывания нашей героини.
Особняк госпожи Дельмонс был великолепен: лакеи, горничные, огромное количество прочих слуг, лошади, прекрасная меблировка — все это сказало Жюстине, что она переехала к одной из самых роскошных женщин Парижа.
— Мне пока неудобно, — начала Дельмонс, как только они прибыли, — предложить вам первые роли в моем доме: старые слуги могут обидеться. Но вы обязательно и очень скоро, мой ангел, займете хорошее место, а пока даже на месте младшего офицера вы, будьте уверены, станете самой уважаемой в моей роте.
— О мадам, — отвечала Жюстина, — я так счастлива найти приют в вашем доме и буду делать все, что вы прикажете.
— Вы будете надзирать за моей туалетной. На вас будет лежать забота о соблюдении чистоты в этой комнате, и, если вы отличитесь, через год я сделаю вас своей третьей горничной.
— Мадам, — сказала весьма сконфуженная Жюстина, — я не предполагала…
— О да! Я вижу. Гордыня — это не та добродетель, которую я ожидала в вас встретить…
— Ах, вы правы, мадам: смирение — это первейшее качество души. Во всяком случае, в моем понимании. Прикажите, чтобы мне разъяснили мои обязанности, и не сомневайтесь, что я буду их исполнять неукоснительно.
— А я вам сейчас все объясню сама, голубушка. — И с этими словами госпожа Дельмонс увлекла Жюстину в глубину своего будуара. Там, за стеклянной нишей, располагались две небольшие комнаты.
— Вот то, что поручено вашим заботам, — продолжала она, открывая двери первой из них. — Здесь только ванна и биде, наполнять и опорожнять их — несложно. А вот — другая. — И Дельмонс открыла вторую дверь. — Здесь подробности менее почтенные. Вы видите, что под этим стулом помещается судно; здесь есть и место, оборудованное по-английски, но я предпочитаю это седалище. Ну и вот еще сосуды для более мелких нужд… Ты угадала, они тоже подчиняются тебе. Есть еще одна вещь весьма деликатная, должна тебя предупредить; я понимаю, как это трудно, но я никак не могу обходиться иначе.
— О чем идет речь, мадам?
— Дело в том, что всегда, когда я… Нет, остальное, дитя мое, я скажу тебе на ушко: благопристойные люди всегда краснеют, когда говорят о таких предметах. Надо будет ватой, которую ты возьмешь из этого ящичка, подтирать… ну убирать, очищать те следы, которые остаются после некоторых необходимых отправлений.
— О, как! Я сама, мадам?
— Да, ты, собственноручно. Твоя предшественница выполняла это необычайно ловко, но я так уважаю тебя, ты так невинна, что будешь делать это только рукой.
— А как же это делала моя предшественница?
— Своим языком…
— Ох, мадам…
— Милочка, я понимаю, что это уж слишком для тебя. Вот, куда заводят нас роскошь, изнеженность, забвение всех своих общественных обязанностей! Мы привыкаем смотреть на все, что нас окружает, как на вещи, предназначенные для всяческого нашего услаждения. Тысячи ливров ренты приводят нас к самым последним ступеням распущенности, но теперь я исправлюсь… Я обращаюсь в истинную веру! И твой высочайший пример укрепляет меня в этом решении… Вы будете кормиться вместе с моими женщинами, будете получать сто экю в год, устраивает вас это?
— Мадам, — ответила Жюстина, — несчастье никогда не торгуется, оно соглашается на все, что ему предлагают. Но признательность зависит и от рода службы, которая предложена, и от той манеры, с которой эту службу предлагают.
— О, всем этим вы будете довольны, Жюстина, клянусь вам, — успокоила Дельмонс. — Есть у меня, однако, привычки, от которых, умоляю вас, не заставляйте меня отказываться…    Ах, я же забыла показать вам вашу комнату. Она сразу же за этими двумя кабинетиками, но прочно от них отделена… Взгляните… Настоящая крепость… А какая кровать… вот мой звонок, если вы понадобитесь. Ну вот, моя радость, я оставляю вас в ваших владениях и удаляюсь, поздравляя себя с тем, что могу хоть чем-то быть для вас полезной.
Оставшись одна, Жюстина не могла удержаться от слез. Она ясно увидела унизительность своего положения. «Как, — произнесла она про себя, — эта женщина, позвавшая меня к себе как будто бы из уважения к моим достоинствам, могла предложить мне столь унизительное занятие, даже не заметив, как это оскорбительно для меня. Еще бы! Она ведь настолько выше меня! О Мать-Природа, почему равенство не царствует среди людей?!»
Жюстину позвали к столу. Она познакомилась со своими тремя компаньонками. Все три были сущими ангелами небесными. Вечером она приступила к своим почетным обязанностям: сначала туалет, затем биде. Жюстина брала губку, смачивала, мыла, вытирала, и все это в полном молчании: казалось, что достоинство графини Дельмонс будет скомпрометировано беседой со служанкой. Впрочем, возможно, что госпожа молчала, чтобы не выдать тайных намерений относительно своей скромной рабыни.
Однако наблюдательной и сообразительной сиротке не потребовалось долгого времени, чтобы убедиться, что примеры добродетели еще не оказали никакого благотворного влияния на ее достойную хозяйку. Пользуясь отсутствием супруга, она предавалась развлечениям без всякой предосторожности. Оргии, происходившие в роскошном будуаре по соседству с комнатками, вверенными попечению Жюстины, доказали ей, сколь неискренним было обращение мадам Дельмонс в новую веру. Однажды трое молодых людей ворвались в эти кабинетики чистоты и приступили к Жюстине с недвусмысленными намерениями. Бедняжка подняла крик, но никто не пришел к ней на помощь… В конце концов она решила, что придется отказаться от гостеприимства госпожи Дельмонс, но не сразу, а спустя несколько дней.
И вот как-то Жюстине послышался за стеной, в будуаре, голос Дюбура. Она прислушалась: несомненно, это был он. Однако предпринятые заговорщиками предосторожности были столь надежны, что Жюстине так и не раскрылись тайные намерения ее хозяйки и престарелого сластолюбца. Завеса осталась опущенной.
Около двух месяцев прожила Жюстина таким образом, столь же спокойно, сколь и монотонно в этом доме, пока огонь, пожиравший госпожу Дельмонс, не вырвался наружу. Однажды вечером Дельмонс, разгоряченная вином и скабрезными шутками, вошла в уборную. Тон ее был не столь серьезен, как обычно.
— Жюстина, — сказала она, — место моей третьей горничной скоро освободится. Моя Сюзанна влюбилась в одного из наших лакеев, я решила их поженить. Но, дитя мое, на этом месте мне потребуются от тебя услуги, может быть, несколько противоречащие твоему воспитанию…
— О чем вы говорите, мадам?..
— Нам надо будет спать вместе, надо будет, чтобы ты меня ласкала…
— Как, мадам, это и есть ваша новая добродетель?
— Так ты еще не отказалась от этих химер, дурочка?!
— Химеры, мадам? Добродетель — это химеры?
— Разумеется, мой ангел, и притом самые чудовищные и смешные. Добродетель, религия — это рамки приличия для простаков, над которыми смеются философы и играючи переступают их. Веление нашей натуры, зов природы — вот единственные законы, которые должны править нами, и если они противоречат добродетели, тем хуже для нее! Я думала, что смогу победить ту страстную любовь, которую ты внушила мне, я думала, что твое присутствие успокоит меня, погасит огонь, который зажгли в моем сердце твои глаза. Если я унизила тебя теми обязанностями, которые на тебя взвалила, то лишь потому, что мне было необычайно приятно, мне было радостно показываться тебе обнаженной. Но твоя бесчувственность возмутила меня, я больше не могу заглушить в себе голос страсти, его необходимо услышать и откликнуться на него. И я хочу добиться этого любой ценой. Идем со мною, счастье мое!
И, превозмогая сопротивление Жюстины, Дельмонс втащила ее в свой будуар. Ничем не пренебрегла соблазнительница, чтобы сломить упорство своей жертвы: подарки, щедрые посулы, неимоверная лесть — все было пущено в ход, и все напрасно. Дельмонс поняла, что предрассудки добродетели даже в столь юной девице могут выдержать все соблазны порока. И тогда обольстительница уступила место мегере. Похоть, как это часто бывает, обернулась жестокостью.
— А, негодница, — закричала Дельмонс, — так я силой добьюсь от тебя того, что ты не хочешь дать добром!
Она дернула звонок, и тотчас в спальне появились две ее горничные: они были заранее предупреждены. Покорные рабы фантазий своей госпожи, они уже давно привыкли безропотно служить ей. Обнаженные, с распущенными волосами, все три женщины походили на вакханок. Схватив Жюстину, они быстро раздели ее донага, и в то время, как обе служанки осыпали нечистыми ласками свою хозяйку, та, пав на колени перед алтарем наслаждений, забыв о всяком стыде, делала все, чтобы стыдливость бежала перед лицом разъяренного распутства. О ужас! О бесстыдство! Она вылизывала Жюстину, запустив одновременно свой палец в задний проход девочки. Одной из служанок было приказано щекотать нежный клитор, другая ласкала розы, едва расцветшие на груди юного создания. Но природа еще ничего не говорила наивному сердцу нашей прелестной сиротки. Бесчувственная ко всем изощренным уловкам мастериц сладострастия, она отвечала на их усилия только стенаниями и слезами. Тогда позиции изменились: бесстыдница Дельмонс села верхом на Жюстину, прижав к невинным устам свои нижние губы, одна из горничных обрабатывала пальцами свою хозяйку и спереди и сзади, а другая продолжала осквернять Жюстину. Прелестное ее личико было залито сразу двумя потоками — собственными слезами и тем, что вылилось из недр Дельмонс, которая излилась так, что ей мог позавидовать любой мужчина. Но ничто не могло возбудить Жюстину, все только отталкивало и вселяло ужас. Взбешенная Дельмонс схватила Жюстину за волосы, бросила ее в комнату и заперла там — несколько дней предстояло провести Жюстине на хлебе и воде.
Однако, помышляя до сих пор только об удовлетворении своей страсти, госпожа Дельмонс почти совсем упустила из виду то, о чем было условлено с Дюбуром, а тот, казалось, всецело занятый новыми беспутствами, тоже забыл об их договоренности.
Надежда на отмщение заставила Дельмонс вспомнить о своих обещаниях — ведь у несчастной Жюстины есть еще один враг, над ней довлеет еще одна угроза.
Последующий рассказ позволит нам показать, что было задумано этими двумя злодеями.
Через неделю Дельмонс вернула Жюстине свободу.
— Приступайте к своим обязанностям, — холодно бросила она ей. — И если вы будете хорошо себя вести, может быть, прощу вас.
— Мадам, — отвечала Жюстина, — мне бы очень хотелось, чтобы вы подыскали кого-нибудь на мое место: я вижу, что я совсем не то, что вам нужно. Я бы удовлетворилась и менее доходной службой, только бы она не претила моим взглядам.
— Мне надо об этом подумать… Подождите еще две недели, и если вы не перемените своего желания, я найду вам замену.
Жюстина приняла это предложение, и все, казалось, успокоилось.
Дней за пять до условленного срока Дельмонс попросила Жюстину зайти в ее будуар.
— Не пугайтесь, мадемуазель, — добавила она, видя замешательство Жюстины. — У меня нет никакого желания вторично любоваться вашими слезами. Я зову вас просто потому, что нуждаюсь в ваших услугах горничной. Именно я, а не кто-нибудь другой.
Каково же было удивление Жюстины, когда, войдя в будуар, она увидела Дюбура! Дюбур нагишом наслаждался ласками двух служанок Дельмонс. Что могла подумать Жюстина, когда раздался звук запираемого замка, а лица, слова и жесты тех, с кем ей предстояло иметь дело, объяснили ей, что ее ждут новые несчастья.
Жюстина бросилась к ногам страшной женщины.
— О мадам! Какую еще ловушку вы приготовили мне? Может ли госпожа так злоупотреблять доверчивостью и беспомощностью своей служанки? О, какой ужас, великий Боже! Как же можно попирать все законы, божеские и человеческие!
— Давайте-ка побыстрей! Сейчас мы обо всем договоримся, — быстро проговорил Дюбур, освобождаясь из объятий красавиц и прижимая свой мерзкий рот к свежайшим устам невинности. Жюстина с отвращением отпрянула.
— Да, да, — продолжал он. — Ты сейчас увидишь и не такие преступления, но на этот раз тебе ничто не поможет.
В то же мгновение две вакханки схватили Жюстину, и вот она уже обнажена и, кажется, приготовлена удовлетворить все грязные желания престарелого финансиста. Дюбур, будучи уверен, что на этот раз он воспользуется невинностью Жюстины, из двух возможностей — спереди или сзади — выбрал первую. Поэтому Жюстину разложили перед ним в соответствующей позе — на спине. Злодей приблизился, сама Дельмонс держала его меч в своих руках, готовясь вонзить его в приготовленную жертву. Но Дюбур, большой любитель деталей, захотел в качестве прелюдии исполнить кое-какие вещицы из набора тех прихотливых выдумок, в которых так нуждались его ужасающие чувства. Страстный обожатель зада, он хотел им полюбоваться вначале, тем более таким обворожительным, как зад Жюстины. Ему предоставили ее попку. Он похлопал по ней несколько раз, потом, когда жертву снова перевернули на спину, перешел к пощечинам. Затем он грубо потрепал лобок, ущипнул соски и, как в трех соснах заблудившись в трех красавицах, захотел и их подвергнуть таким же процедурам. Одна из служанок была особенно хороша: высокая семнадцатилетняя ангелоподобная девица, она произвела на старика невероятное впечатление. К несчастью, его во время всех этих прелюдий так усиленно возбуждали, что — увы! — история первого сеанса повторилась. Дюбур был готов уже кинуться на Жюстину: хорошо смазанная дорога была открыта, но средства продвижения истощались по мере того, как испарялся ликер, хранившийся в погребах. Струя брызнула, и Дюбур уже не мог продолжать движение по предназначенному пути.
— Будь все проклято, черт побери! — закричал он, осыпая Жюстину пощечинами и тумаками, марая ее раскрытые перед ним прелести своим мутным соком. — Чертова девка, опять у меня ничего не вышло!
— Не отчаивайся, Дюбур. — Дельмонс принялась успокаивать старика. — Кто бы ни помогал этой гадючке, Бог или дьявол, он не останется победителем. Она в конце концов уступит. Восстанови свои силы, у меня здесь есть кое-что.
И между тем она, натирая ему ядра снадобьем, целительная сила которого ей была хорошо известна, распорядилась подать пряный острый бульон, также хорошо ей знакомый. К услугам медицины присоединились новые усилия всех трех женщин: мошенницы не пренебрегли ничем. Похоть подсказывала им все новые уловки, ни одной фантазии они не забыли, ни одной страстью не побрезговали. Одновременно и жертвы, и жрицы этого нечестивого культа, они использовали все, что было в их распоряжении: и восхитительную наготу Жюстины, и ее слезы, и ее стенания. Все это являло собой чрезвычайно возбудительную сцену, и Дюбур восстал из праха. Дюбур вновь приблизился к объекту своих вожделений. Так как при приступе он атаковал Жюстину спереди, то и сейчас ее повернули к нему надлежащей, как думали, стороной.
— Нет, нет, — закричал развратный старик, — подайте-ка мне зад! Эта чертова дыра спереди приносит мне несчастья. Я ее ненавижу, меня толкнул к ней лишь соблазн девственницы, но натуру не победишь. Подавайте мне теперь попку, подружки мои, только в попку я хочу ее испробовать.
Очаровательные округлости Жюстины были тотчас же предоставлены ему. Сластолюбец начал с таких поцелуев, что сразу стало понятно, какой именно части женского тела он отдает решительное предпочтение. Дельмонс же, в то время как ее приспешницы раздвигают ягодицы Жюстины, продолжает управлять орудием Дюбура искусной рукой. Первые же удары вырвали из уст Жюстины страдальческий вопль. Ее судорожные движения мешают дальнейшим шагам. Дюбур намерен повторить натиск. Насмерть перепуганная Жюстина находит в себе столько силы и ловкости, что ей удается вырваться из удерживающих ее рук и спрятаться под кроватью. Укрывшись там, как в осажденной крепости, наша героиня дает понять, что ни угрозами, ни посулами ее оттуда не выманить, что она скорее согласится умереть, чем капитулировать. Рассвирепевший Дюбур пытается достать ее тростью. Жюстина, извиваясь как угорь, ускользает от ударов.
— Ее надо прикончить, — заявляет Дюбур, — вышибем дно у кровати и задушим ее матрацами.
Сама Природа помешала исполнению этого ужасного замысла. Произнося эти слова, Дюбур продолжал теребить и встряхивать свой член, а свободная рука блуждала налево и направо по тем прелестям, что по-прежнему оставались в его владении. В конце концов он еле успел донести свой пыл до зада упомянутой нами семнадцатилетней красотки и погрузиться туда. Таким образом, бедная Жюстина теперь могла надеяться на передышку хотя бы до конца ночи. Все же она поостереглась покинуть убежище, пока не убедилась, что проклятого Дюбура больше нет в будуаре. Приготовившись вернуться в свою комнату, она вновь и вновь умоляла свою госпожу позволить ей оставить дом, где ее добродетели грозит ежеминутная опасность. Раздосадованная Дельмонс ответила на эти просьбы презрительным молчанием.
Но в конце концов Жюстина, несколько успокоенная товарками по дому, вернулась к своим обязанностям, не думая совершенно о том, что ее вина в глазах двух негодяев столь велика, что на ее голову непременно обрушится ужасная месть.
Госпожа Дельмонс имела обыкновение, находясь в уборной, класть на шифоньер свои богатые, украшенные алмазами часы. Порою случалось, что она забывала их там, и Жюстина тотчас же исправно приносила их владелице. Через три дня после описанных нами событий часы госпожи Дельмонс исчезли бесследно. Допросили Жюстину. Ей не в чем было себя упрекнуть; она сказала, что, обнаруживая забытые часы, она всегда возвращала их хозяйке. Дельмонс не произнесла ни слова, но назавтра вечером прилегшая отдохнуть на свою кровать Жюстина услышала, как распахивается дверь в ее комнату. Небо праведное! Перед Жюстиной предстала госпожа Дельмонс, а за ней виднелись фигуры полицейского комиссара и нескольких стражников.
— Исполняйте свой долг, сударь, — произнесла Дельмонс. — Эта несчастная украла мои часы. Вы найдете их спрятанными или на ней, или в ее комнате.
— Я вас обокрала, мадам? — Жюстина в смятении вскочила с кровати. — Вам ли не знать мою честность?
И в это мгновение, бросив взгляд на людей, вошедших вслед за комиссаром в ее комнату, она с ужасом признает в одном из них переодетого Дюбура. Этому ненасытному сластолюбцу мало было мерзости уже содеянного: он пришел, чтобы насладиться успехом своего замысла, зрелищем полной гибели своей жертвы, прочесть выражение отчаяния и безысходности на ее лице. Изощренность отвратительна, но она весьма радует испорченные сердца.
«Я погибла», — подумала Жюстина при этом открытии. Она хочет говорить еще, но ее не слушают. Обыск был произведен, часы были обнаружены: Дюбур, сам положивший их туда, вполголоса посоветовал комиссару приподнять тюфяк Жюстины.
Столь явную улику опровергать было нечем. Жюстину схватили. Дюбур самолично связал ее. Порок терзает грубыми веревками руки чистоты и невинности. Скажем даже, что, производя эти действия, злодей имел наглость прижать эти руки к застежке своих штанов, дабы они почувствовали, как возбуждающе подействовала на него эта дикая сцена.
Наконец, не слушая никаких жалоб, Жюстину бросают в фиакр. Дюбур и его камердинер, также переряженный в стражника, занимают места рядом с нею, чтобы везти ее в тюрьму, где скорее приличествовало бы находиться самим этим чудовищам. Дюбур, как только оказался в экипаже, задумал осуществить еще одно преступление. Камердинер крепко держал Жюстину. В одну минуту ей задрали юбку, оглядели, ощупали, обцеловали повсюду. Но Природа, к счастью, не дала распалившемуся развратнику успешно завершить свой замысел: снова возлияния оросили лишь преддверие алтаря, а донести сосуд до жертвенника не удалось.
Экипаж прибывает к месту, останавливается. Жюстину выводят, и воплощенная невинность оказывается в тюрьме, доставленная туда как самая последняя воровка.
Процессы над бедняками, не имеющими ни состояния, ни покровителей, быстро совершаются в стране, где полагают, что честность несовместима с нищетой.
Все попытки оправдаться были напрасны. Вряд ли и самый искусный адвокат сумел бы защитить ее перед этим судом: у госпожи пропали часы, они были найдены в комнате служанки, стало быть, служанка их и украла. Жюстина перечислила все соблазны, все случаи покушений на ее честь, говорила о маскараде Дюбура, о его поведении по дороге в тюрьму — все напрасно! Все принималось за обычную изворотливость преступницы. Ей возразили, что господин Дюбур и госпожа Дельмонс — люди почтенные и на подобные поступки не способны.
Жюстину отправили в Консьержери, где ей предстояло провести оставшиеся дни, расплачиваясь за отказ участвовать в мерзостях. Спасти ее было суждено новому преступлению. Провидению было угодно, чтобы, по крайней мере однажды, преступление послужило на пользу добродетели, уберегло ее от пропасти, уготованной ей коварством одних и равнодушием других.
Жюстина разразилась горькими сетованиями, жалобами на мошенников, погубивших ее. Но ее проклятия не обрушили гнева небесного на их головы, напротив, они благоденствовали. Дельмонс вскоре унаследовала от своего умершего на островах дядюшки ренту в пятьдесят тысяч ливров, а Дюбур, получив от правительства выгодную должность, увеличил свой ежегодный доход до четырех тысяч франков.
Стало быть, благополучие вполне может уживаться с преступлением; стало быть, в гнезде самых страшных пороков может поселиться то, что люди называют счастьем. Сколько примеров этой печальной истины нам еще предстоит узнать!..

Глава третья

Событие, вырвавшее Жюстину из тюрьмы. В какое общество она попала. Новые угрозы ее целомудрию. Гнусности, которым она становится свидетельницей. Как и с кем она бежит из разбойничьей шайки

В тюрьме соседкой Жюстины оказалась некая женщина лет тридцати пяти, замечательная как своей красотой и умом, так и числом и разнообразием совершенных ею преступлений. Теперь она, так же как и Жюстина, ожидала приведения в исполнение смертного приговора. Одно обстоятельство только затрудняло судей: ей, запятнанной всеми мыслимыми преступлениями, нужно было подобрать достойную этих преступлений казнь, причем такую, какую закон разрешал применять к женщинам.
Жюстина внушила этой женщине живой интерес: преступление всегда заинтересовывается добродетелью, особенно если надеется сделать ее для себя полезной.
Однажды вечером, когда им обеим оставалось, надо полагать, не более двух дней до рокового часа, Дюбуа предупредила Жюстину, чтобы она не ложилась спать и постаралась, не привлекая особого внимания, занять место поближе к решетке.
— В восьмом часу, — объяснила Дюбуа, — в тюрьме вспыхнет пожар, это уж я подготовила. Конечно, в пламени погибнут люди, — эка важность. Нас не должны, Жюстина, волновать судьбы других, когда дело идет о нашем благополучии. Я не хочу знать эти смешные узы братства, которые выдуманы людским малодушием и суеверием. Будем сами по себе, дитя мое, будем одиночками, какими нас произвели на свет. Разве люди рождаются не в одиночку? Если для каких-то целей мы порой и сближаемся, то, как только отпадает в этом нужда, сейчас же расходимся. Каждый сам по себе — вот первый из законов природы, самый мудрый, самый нерушимый. С другими мы должны поступать сообразно нашим желаниям и возможностям: притворяться, если мы слабее, брать все силой, подобно зверям, если мы сильнее. И вот сегодня, среди смерти и огня, мы спасемся: четверо моих дружков, ты и я. Мы спасемся, Жюстина, клянусь тебе, и что нам до того, что случится с другими! Ты с нами.
Так, по необъяснимой прихоти Провидения, преступление стало покровителем невинности. В урочный час огонь вспыхнул, пожар мигом охватил все здание — не менее шести десятков людей погибли в пламени, но Жюстина, Дюбуа и ее сообщники уцелели. Той же ночью они добрались до хижины близкого приятеля всей шайки, промышлявшего браконьерством в лесу Бонди.
— Ну вот, ты на свободе, Жюстина, — обратилась Дюбуа к нашей героине. — Теперь ты вольна выбрать себе такую жизнь, какую пожелаешь. Но если ты послушаешь моего совета, дитя мое, ты переменишь правила своего поведения, откажешься от поступков, которые, как видишь, ни к чему не привели. Откажешься от своей щепетильности. Щепетильности смешной и неуместной, потому что речь-то идет всего-навсего о сохранении целомудрия, а что уж говорить об этом, если, судя по твоим рассказам, Дюбур и Дельмонс давно уже его нарушили. Более того, скажу тебе, щепетильности опасной, которая чуть было не привела тебя на эшафот. Спасло-то тебя только преступление. Посмотри, к чему приводят людей добрые намерения и добродетельные поступки, ради чего жертвовать собой? Ты молода и красива, Жюстина, вручи мне на пару лет свою судьбу. Но только не думай, что к святилищу своего храма я поведу тебя по стезе целомудрия и скромности. Тот, кто хочет идти нашей дорогой, должен многому научиться и многое посметь. Убивать, красть, грабить, поджигать, отдаваться всем напропалую и уметь торговать своим телом — вот важнейшие добродетели нашего сообщества. Поразмысли над этим, дитя мое, и решайся скорее: оставаться в этой лачуге нам небезопасно, и еще до наступления дня мы должны уйти отсюда.
— О мадам, — ответила Жюстина, — я перед вами в долгу и никогда не забуду об этом: вы спасли мне жизнь. Ужасно лишь то, что это произошло ценой преступления. Поверьте, что, если б мне понадобилось пойти на него, я бы предпочла тысячу раз умереть. Я представляю себе, какие опасности ждут меня, но я не откажусь от тех правил, которые всегда живы в моем сердце. Но каковы бы ни были опасности добродетели, я предпочитаю их тем страшным благам, которые дарит порок. Принципы морали и религии живут во мне и, благодарение Небу, никогда меня не покинут. Бог обрекает меня на тяготы в земной жизни лишь для того, чтобы вознаградить меня в лучшем мире. Надежда на это утешает меня в моих несчастьях, смягчает мои печали, укрепляет в бедствиях, и я легко встречаю те невзгоды, которые Провидению угодно послать мне. Эта тихая радость тотчас угаснет во мне, как только я оскверню себя преступлением, и вместе со страхом наказания в этой жизни меня будет мучить ожидание возмездия в жизни той, и никогда уже моя душа не будет знать покоя.
— Вот дьявольщина! — закричала, нахмуря брови, Дюбуа. — Что за дурацкие теории, ведущие прямиком в психушку! Оставь ты своего проклятого Бога, дитя мое! Все эти наказания, все эти награды в жизни загробной — все это сказки для дураков, а ты ведь у меня умница, девочка моя! Послушай, Жюстина, ведь преступления бедных людей оправданы жестокосердием богачей! Пусть-ка выделят они из своих сокровищ что-то и на наши нужды, пусть человеколюбие воцарится в их сердцах, и мы тотчас же станем добродетельнее всех. Но пока наша забитость, наша покорность, наша, черт побери, добродетельность лишь удваивают тяжесть наших цепей. Ей-богу, дураками бы мы были, если б отказались от преступлений. Ведь только они и облегчают гнет, под которым нас держат богачи. Мы все равны между собой, Жюстина. Такими нас создала природа, и если суровая несправедливая судьба нарушила этот порядок, то мы исправляем эту несправедливость и возвращаем себе самое необходимое из того, что было у нас отнято. Ах, мне нравится их слушать, этих богатеньких, этих титулованных людей, чиновников, попов; я люблю их проповеди о морали. В самом деле, легко не стать вором, когда у тебя втрое больше, чем тебе требуется для житья. Как можно стать убийцей, когда тебя окружают со всех сторон восторженные похвалы льстецов, — на них, что ли, озлобится твое сердце? Ах, как не быть воздержанным и скромным, когда на столе перед тобой роскошные яства! Большая заслуга — не пожелать жены ближнего, когда твою чувственность в любую минуту могут утешить изобретения самой безумной похоти! Но мы, Жюстина, мы, которых это варварское Провидение, этот бесполезный смешной Бог, которому ты куришь фимиам как идолу, приговорили ползать на брюхе, как змей в траве, мы, те, на кого смотрят с презрением из-за нашей бедности, над кем тиранствуют оттого, что мы слабы, мы, по твоему мнению, должны свято блюсти их законы и отказаться от преступлений? Да ведь только преступление может помочь нам распахнуть запретные двери жизни, выстоять, существовать! Ты хочешь, чтобы мы оставались до конца дней своих покорны и унижены, тогда как этот класс будет пользоваться всеми дарами фортуны, обрекая нас на труд и страдания? Нет! Нет, Жюстина! Либо этот твой обожаемый Бог заслуживает лишь ненависти, либо все, что творится здесь, Ему неведомо, и тогда Его можно только презирать. Полно, дитя мое! Когда природа ставит нас в положение, в котором не прожить без злодеяний, и позволяет нам успешно их совершать, значит, и зло, и добро подчинены ее законам и она безразлична к ним обоим. Равенство — вот что создала для нас природа, и вина тех, кто его нарушил, больше, чем вина того, кто стремится его восстановить. И те и другие должны следовать законам природы и равно наслаждаться плодами своей деятельности.
Речь Дюбуа была куда стремительнее и горячей лекции Дельмонс, посвященной тому же предмету. Та, что совершила злодеяния из нужды, оказалась убедительней преступницы из склонности к распутству. Потрясенная Жюстина уже готова была пасть жертвой красноречия этой ловкой женщины. Но голос еще более могучий зазвучал в ее сердце, и она объявила своей искусительнице, что решила не уступать ее уговорам, что зло всегда останется для нее злом, а смерть не так страшит ее, как соучастие в каком-либо преступлении.
— Ну что ж, — сказала Дюбуа, — поступай как знаешь. Ты выбрала жалкую участь. Но если когда-нибудь тебе придется оказаться на виселице, потому что твоя добродетель не позволит преступникам вновь спасти тебя, вспомни по крайней мере наш разговор.
Во все время этого диалога четверо соратников Дюбуа усердно пьянствовали с приютившим шайку браконьером. Так как вино обычно призывает злодеев к еще большим злодействам, они, услышав решительный отказ Жюстины, вознамерились, раз уж не удалось превратить ее в сообщницу, сделать ее своей жертвой.
Образ их мыслей, род их занятий (а были они попросту разбойниками с большой дороги), их нравы, их нынешнее физическое состояние (после трехмесячного тюремного воздержания похоть прямо-таки распирала их), полумрак их убежища, ночное время, ощущение безопасности, охватившее их, опьянение, невинность Жюстины, ее возраст, прелестные черты ее лица и фигуры — все это наэлектризовало и воспламенило их. Поднявшись из-за стола и немного посовещавшись, они предъявили свои требования: Жюстина должна удовлетворить желания каждого из этой четверки, и немедленно. Не захочет добровольно — ее заставят силой. Если все произойдет по доброму согласию, каждый заплатит ей по одному экю и ее отпустят на все четыре стороны. В случае отказа она все равно достанется им, но тогда, во избежание огласки учиненного насилия, им придется ее заколоть и закопать под каким-нибудь деревом поблизости.
Нет смысла рассказывать, как было встречено Жюстиной это душераздирающее решение. Она упала перед Дюбуа на колени, умоляя еще раз оказаться ее спасительницей.
— Черт возьми! — воскликнула Дюбуа. — Мне и в самом деле тебя жалко. Ты дрожишь от испуга, когда тебя хотят осчастливить четверо таких бравых молодцов. Ну-ка взгляни. — И она по очереди стала представлять Жюстине всю четверку. — Вот первый, его зовут Бриз-Барб, двадцать восемь годков, ну а член у него, доченька, такой… Только бы им и любоваться, если б еще лучше не был у моего брата. Вот он! Кер-де-Фер — тридцать лет, а инструмент!.. Бьюсь об заклад, ты его и двумя руками не обхватишь. Третий — Сан-Картье. Посмотри, какие усищи! Двадцать шесть лет. — Тут она понизила голос. — Скажу тебе, что накануне нашего ареста он отделал меня двенадцать раз за один вечер. О! Четвертого ты наверняка примешь за ангела. Он слишком красив, чтобы заниматься нашим ремеслом. Мы прозвали его Руэ. Он и станет самым заядлым развратником. С его склонностями не миновать такой судьбы. А его дубинка!.. Нет, нет, Жюстина, ты это должна увидеть: такой прибор вообразить невозможно. Глянь, какой он длинный, толстый, твердый, а кончик как позолоченная шишка. Эх, я тебе признаюсь, когда он этой шишкой пронял меня до кишок, я почувствовала себя новой Мессалиной. Да ты знаешь ли, доченька моя, что в Париже найдется десяток тысяч женщин, которые отдадут половину своего золота или драгоценностей, только б оказаться на твоем месте. Послушай, — продолжала Дюбуа после некоторого размышления, — я достаточно управляю этими молодцами, чтобы добиться для тебя помилования, но только если ты меня не подведешь.
— Что ж делать, мадам! Приказывайте, распоряжайтесь мною, я согласна на все.
— Следовать нам: убивать, красть, подбрасывать отраву, резать, поджигать, грабить, разбойничать — словом, делать все как мы. При таких условиях я спасу тебя от остального.
Тут уж Жюстина не могла колебаться. Конечно, принятие таких условий грозило ей новыми опасностями, но они были не столь наглядны, как та, что грозила ей сейчас.
— Да, да, мадам, — вскричала она, — я пойду куда угодно, клянусь вам! Спасите меня от ярости этих людей, и я не покину вас до конца моей жизни.
— Ребята, — сказала Дюбуа, — эта девочка отныне в нашей шайке, я ее приняла. И прошу вас теперь: никакого насилия по отношению к ней, не отталкивайте ее от нас. Ее возраст и внешность помогут заманить многих простаков в наши силки. Пусть она служит для нашего дела, а не для нашего развлечения.
Человеческие страсти достигают порой такой ступени, когда ничто не может их сдержать: все старания заставить услышать голос разума тщетны, разнузданность заглушает его, и средства, направленные к тушению пожаров, лишь раздувают пламя.
Дружки Дюбуа оказались именно в таком, грозящем бедой, положении. Вся четверка, держа наготове свои орудия, ждала только, чтобы жребий определил, кому из них достанется первым сорвать плоды удовольствия. Они были пьяны, веселы, терзаемы похотью — какие разумные доводы могли подействовать на них?
— Нет, черт побери, — проговорил Бриз-Барб, — надо, чтобы паскудница пропустила нас всех через себя, только так она может спастись. Никто же не говорит, что для приема в воровскую шайку надо держать экзамен на добродетель. И девственность не нужна никому, чтобы выйти на большую дорогу.
— Тысяча, сто тысяч чертей, — воскликнул Сан-Картье, вплотную приблизившись к Жюстине и демонстрируя перед ней свои мужские достоинства, — клянусь Богом, на которого я, впрочем, плюю, мне невтерпеж отделать ее! Или задушить — пусть сама выбирает.
Содрогаясь от ужаса, внимало наше кроткое, трепещущее создание этим словам. Предназначенная в жертву, Жюстина простирала в мольбе руки к своим мучителям. И Бог, которого эти изверги оскорбляли своими грязными проклятиями, защитил ее.
— Одну минутку, — сказал Кер-де-Фер, на правах брата Дюбуа имевший честь возглавлять шайку. — Одну минутку, друзья мои, мне охота не меньше, чем вам. Вот посмотрите. — И он своим огромным молотом ударил по ореху, лежавшему на столе. Орех раскололся. — Не меньше вашего мне необходимо избавиться от накопившегося семени. Но я думаю, что все это можно устроить так, чтобы все остались довольны. Раз уж эта шлюшка так держится за целомудрие, а в целомудрии, как очень справедливо заметила моя сестра, есть нечто ценное, и оно может послужить нам на пользу, оставим этой девице ее девственность. Но надо ведь и нас успокоить. Ты видишь, сестрица, в каком мы состоянии, мы ведь вас обеих, чего доброго, придушим, если вы станете мешать нашим планам. Мы — люди необузданные, и поток наших страстей может затопить всю окрестность, если ему не найти правильного русла. Ты вспомни, Дюбуа, нам приходилось убивать сопротивлявшихся нам женщин, и это было нам не в диковинку. Ты видела, что преступление ничуть не мешало удовлетворению похоти, и наше семя, смешавшись с кровью, исправно лилось в створки раковины как ни в чем не бывало. Поэтому внимательно выслушайте, что я предлагаю.
Надо, чтобы Жюстина осталась в чем мать родила и в таком виде позволила бы нам по очереди позабавиться с нею, как нам придет в голову. А Дюбуа в то же самое время удовлетворит нашу страсть более основательно.
— В чем мать родила? — воскликнула Жюстина. — Предстать обнаженной перед мужчинами! О Боже праведный, чего вы требуете! Когда я окажусь в таком виде перед вами, кто защитит меня от всяких непристойностей?
— А кто тебя сейчас защитит, шлюха? — спросил Руэ, запуская руку под юбки Жюстины и норовя поцеловать ее.
— Да, дьявол тебя побери, кто тебя защитит? — подхватил Сан-Картье, ощупывая оборотную сторону той медали, по которой уже бегали пальцы Руэ. — Ты же видишь, что ты в полной нашей власти. Видишь — тебе остается только полная покорность. Покорись или умри!
— Полно, полно, оставьте ее, — проговорил Кер-де-Фер, отталкивая от Жюстины своих товарищей. — Дайте-ка ей спокойно приступить к тому, что от нее требуется.
Жюстина, почувствовав себя свободной, воспрянула духом.
— Нет, — сказала она, — вы можете делать со мной все, что захотите, вы сильнее меня. Но по доброй воле вы ничего не получите.
— Хорошо, тварь, — проговорил Кер-де-Фер и закатил Жюстине такую оплеуху, что она опрокинулась на кровать. — Мы тебя сами разденем.
И с этими словами он задрал ей юбки и, выхватив острый нож, полоснул по ним. Он действовал с таким ожесточением, словно вспарывал живот своей жертвы. Через минуту самая совершенная в мире нагота вторично была выставлена на обозрение самому чудовищному сластолюбию.
— Приготовимся же, — распорядился Кер-де-Фер. — Ты, сестрица, ложись навзничь на кровать, чтобы Бриз-Барб взял тебя спереди, а Жюстина пусть сядет на тебя верхом поближе к лицу Бриз-Барба и напоит его из своего источника — ему понравится, я его вкус знаю.
— Мать честная, — откликнулся Бриз-Барб, не спеша пристраиваясь на животе Дюбуа, — никогда мне не было так хорошо. Спасибо тебе за эту выдумку.
Он накачивает Дюбуа, Жюстина пускает струйку ему в рот, он извергается, и к делу приступает Сан-Картье.
— Пока я буду отделывать твою сестрицу, — обращается он к атаману, — подержи передо мной эту потаскушку.
Просьба уважена. Он шлепает ладонью по щекам Жюстины, потом по ее груди. Целует ее в губы, кусает их и так сильно, мнет груди бедняжки, что она близка к обмороку. Ей больно, она молит о пощаде, слезы появляются на ее ресницах, и это еще больше возбуждает злодея. Он начинает все быстрее раскачиваться на теле Дюбуа и наконец, почувствовав, что наступила кульминация, с силой отталкивает от себя Жюстину.
Очередь Руэ. Он вставляет свой стержень в отверстие, но его останавливает Кер-де-Фер.
— Постой-ка, сынок. Я хочу взять тебя в попку. А потаскушку эту мы поместим посреди, между нами, ты будешь щупать ее спереди, а я сзади.
Несчастная Жюстина, терзаемая двумя разбойниками, уподобилась молоденькой иве под двумя грозами. Вот уже с одной стороны безжалостно исщипан нежный мох, покрывающий венерин холмик, а с другой — обе подушечки очаровательных ягодиц расцарапаны острыми когтями Кер-де-Фера.
Двое распутников, проворно поменяв места жертвоприношений, меняют содомию на кровосмешение и становятся: один — мужем своей сестры, а другой — любовником своего зятя. Жюстина, однако, ничего не выигрывает от этой мены. Возбуждаясь, Кер-де-Фер делается еще более жестоким. Он с силой бьет Жюстину по щекам.
— Посмотрим, кто ударит сильнее, — кричит он сообщнику, — хлопни-ка ее по заднице, братец!
Два молота заколотили по наковальне. Жюстина была настолько истерзана, что у нее носом хлынула кровь.
— Вот этого мне и надо было, — зарычал Кер-де-Фер, жадно припав к льющимся из ноздрей ручейкам. — Присоединяйся к нам, Бриз-Барб! — Он тут же получает еще одного участника, он в восторге, он опустошается наконец. Наступает тишина.
— Во всем этом, — говорит, поднимаясь, Дюбуа, — мне кажется, в самом большом выигрыше оказалась я.
— Ты всегда умеешь устраиваться, — ответил ее брат. — Ведь только для того, чтобы перепробовать всех, ты не допустила нас до этой девчонки. Ну ладно, потерпим, в ней-то от этого ничего не убавилось.
Пора было отправляться в дальнейший путь, и в ту же ночь шайка перебралась в Трамбле, рассчитывая оказаться вблизи лесов Шантийи, где они надеялись на несколько удачных дел.
Отчаяние Жюстины было ни с чем не сравнимым. Мы полагаем, что она уже достаточно знакома нашим читателям, чтобы они поняли, как мучила ее необходимость следовать за такими людьми, и что решимость сбежать от них при первой возможности все более укреплялась в ней.
Разбойники расположились на ночлег среди стогов сена близ Лувра. Наша сиротка хотела было пристроиться рядом с Дюбуа, но та вовсе не намеревалась в очередной раз служить защитницей девичьей чистоты. Она предпочла предаться увеселениям плоти с тремя своими сообщниками. Четвертый подошел к Жюстине. Это был Кер-де-Фер.
— Милое дитя, — начал он, — надеюсь, вы не откажете мне провести ночь подле вас. — И, заметив, какое отвращение отразилось на лице Жюстины, поспешил успокоить ее: — Не пугайтесь, мы просто поболтаем, а если что и случится, то только по вашей доброй воле.
— Ах, Жюстина, — продолжал этот мошенник, устраиваясь рядом и обнимая девочку, — не кажется ли вам несусветной глупостью надежда соблюсти свою чистоту, оставаясь с нами? Даже если мы согласимся с вами, совпадет ли это с нашими общими интересами? Бесполезно скрывать от вас, милое дитя, что, когда мы будем останавливаться в городах, мы рассчитываем, что ваши чары помогут нам заманивать в ловушку дураков.
— Что ж, сударь, — отвечала Жюстина, — так как вы знаете, что я предпочту смерть этим мерзостям, не могу понять, какую пользу могу я вам принести и почему вы не хотите оставить меня в покое?
— Разумеется, мой ангел, не хотим, — согласился Кер-де-Фер. — Вы должны служить или нашим интересам, или нашим наслаждениям. Ваша несчастливая судьба возложила на вас это бремя, и надо его нести. Но знайте, Жюстина, что в этом мире нет ничего непоправимого. Послушайте меня и определите свою судьбу сами. Согласитесь жить со мной, милая девочка, согласитесь принадлежать только мне, и я вас избавлю от печальной роли, вам уготованной.
— Мне, сударь, стать любовницей…
— Договаривайте, Жюстина, договаривайте! Вы хотели сказать «мерзавца», не так ли? Вы хорошо понимаете, что я не могу предложить вам другого звания. Вам известно, что мы не вступаем в законные браки. Мы — другие. У заклятых врагов всяческих цепей нет стремления связывать свою судьбу с кем бы то ни было, и чем благоуханнее для так называемых порядочных людей розы Гименея, тем они для нас отвратительнее. В необходимости потерять то, что вам так дорого, не лучше ли пожертвовать этим ради одного человека, чем стать, без собственного защитника и покровителя, добычей многих?
— Ну, во-первых, почему же я не могу выбрать другую участь?
— Да потому, что мы вас не отпустим, дитя мое, и это самый веский довод. В самом деле, — Кер-де-Фер почему-то стал говорить быстрее, чем прежде, — какая жуткая нелепость ценить столь высоко, как вы это делаете, такой пустяк! Неужели девушка может быть настолько наивной, что верит, что ее добродетель зависит от того, какого размера и глубины некая частичка ее тела? Что людям и Богу важно — нетронута эта частичка или разрушена? Скажу больше: по замыслу природы каждая особь в этом мире должна выполнять то, ради чего она была создана. Женщина же создана на радость мужчине, для его наслаждения. Это ее предназначение, так ее замыслила природа, и сопротивляться тому, что она замыслила для вас, — значит, оскорблять ее. Это значит оказаться существом бесполезным для этого мира и потому презренным. Ваше дурацкое благоразумие, бессмысленное ваше целомудрие отделяют вас от того, чтобы быть нужным природе и обществу, и, стало быть, оскорбляют и то и другое. В сущности, это смешное упрямство, заслуживающее порицания, и оно не к лицу такому умному созданию, как вы. Может быть, вы устали меня слушать, но все-таки послушайте еще, дитя мое. Хорошо, я согласен уважать вашу слабость. Я не прикоснусь, Жюстина, к тому фантому, существованием которого вы так дорожите. У красивых девушек есть в запасе не только этот дар, и служение Венере может совершаться не в единственном храме. Есть и другие. Я удовлетворюсь самым тесным. Знайте, моя дорогая: близ лабиринта Киприды есть мрачная пещера, куда спрятались от нас страсти, чтобы сильнее манить нас к себе. Там будет алтарь, на котором я воскурю фимиам. Там ничто нам не помешает. Если вас пугает беременность, этот путь исключает ее. Ваш стан останется по-прежнему стройным. Плоды, которыми вы дорожите, не будут сорваны, и вы пребудете все в той же чистоте. При этом способе ничто не может изобличить девицу. Каким бы яростным и многочисленным атакам она ни подвергалась… Едва пчела, насытившись соком, улетает, чашечка розы закрывается, и никто не может сомневаться в том, что она никогда и не открывалась. Есть множество девиц, которые наслаждались таким манером лет по десять и с разными мужчинами и выходили замуж во всем блеске своей невинности. А сколько отцов, сколько братьев злоупотребляли таким образом родственными чувствами своих дочерей и сестер! Однако и им не пришлось краснеть, выходя замуж, за то, что они не уберегли свою перегородку. А сколько священников на исповеди пользуются такой же дорогой! Словом, это прибежище тайны, в этом месте страсти укрощены оковами благоразумия, что еще добавить к этому, Жюстина? Если этот храм потаенный, то он и самый восхитительный. Наслаждение, получаемое там, — чистое, беспримесное, не похожее в этом смысле на место, расположенное по соседству, куда проникаешь с усилиями, где боль неминуемо предшествует первой радости. Те, кто выбрал эту дорогу, никогда не сожалеют о том, что пренебрегли другой. Попробуем же! Решайтесь, Жюстина, дайте мне ваш дивный маленький зад, и мы оба будем счастливы!
Поползновения распутника были тем более опасны, что незаурядный ум и логика соединялись в нем с грубой физической силой и полнейшей разнузданностью. Но Жюстина пока была еще в силах воспротивиться соблазнителю.
— Сударь, — отвечала она, — я никогда не занималась теми ужасными вещами, к которым вы склоняете меня, но осмелюсь сказать, что столь восхваляемое вами деяние оскорбляет не только женщину, но и саму природу. Гнев небесный настигает таких грешников еще в этом мире: вспомните Содом, Гоморру и другие города. Господь испепелил их своим огнем — вот грозный пример того отвращения, какое вызывает в Предвечном эти поступки. И земное правосудие подражает небесному и посылает на костер предающихся этому пороку.
— Что за наивность! Что за ребячество, — воскликнул в ответ Кер-де-Фер. — Кто вбил вам в голову, милая моя, такие предрассудки? Еще немного терпения, и я помогу освободиться вашему разуму.
— Растрата семени, предназначенного для умножения рода людского, дитя мое, — вот единственное преступление, которое может твориться в этом случае. И если это семя находится в нас единственно с целью размножения, то я с вами соглашусь и немедленно объявлю этот акт преступным. Но если можно доказать, что, создавая в нашем теле запасы семени, природа вовсе не имела в виду, что все они будут использованы для размножения, тогда, если принять эту гипотезу, какая разница, Жюстина, куда выбрасываем мы семя — в матку ли, в зад, в рот или в ладони? Значит, такое расточительство — вина природы, она так задумала, а мы лишь следуем ее велениям. И сколько таких случаев, показывающих, что они никак не оскорбляют природу, раз она их допускает.
Эта непоследовательность нарушает монотонность ее движения, разрушает ее планы, обнаруживает ее слабое место и извиняет наши прегрешения. Да к тому же природа сама по тысяче раз на дню производит такие же бесплодные растраты: вспомним ночные поллюции, сношения с женщиной беременной или во время месячных. Разве это не доказывает снова и снова, что природа не противится бессмысленной гибели плодоносного семени? Она позволяет нам тратить этот драгоценный нектар с тем же равнодушием, с каким она его производит. Она терпимо относится к умножению нашего рода, но ей далеко до того, чтобы стремиться только к этому и во что бы то ни стало увеличивать число людей. Наш выбор ей безразличен. Мы, зарождая новую жизнь или же губя ее, не радуем и не печалим природу. Мы, стало быть, вольны в своем выборе. Поверь же, милая Жюстина, природе не до таких мелочей, которые мы возводим в культ. Она стремительно шествует своим путем, доказывая ежедневно и ежечасно тем, кто ее изучает, что она создает лишь для того, чтобы уничтожать созданное. Разрушение — вот важнейший ее закон, без этой перспективы ничто не рождается на свете. Не убеждаетесь ли вы теперь, дитя мое, что, каким бы ни было святилище, природа позволяет воскурить на нем фимиам и этот знак почитания никак не может ее оскорбить? Ты станешь теперь толковать мне о Боге, будто бы наказавшем однажды за сладостные, преступные утехи жителей жалких местечек в Аравии, о которых ничего не может сказать ни один географ. Здесь надо начать, правда, с признания существования Бога, чего признать я никак не могу. Затем допустить, что этот Бог, которого ты, милочка, мнишь Творцом и Властелином Вселенной, мог унизиться до того, чтобы проверять, в какое отверстие, переднее или заднее, вводят мужчины свои детородные органы. Какая мелочность! Какая несообразность! Нет, дорогая Жюстина, Бога — нет!.. Идея Бога зародилась среди невежества, тревог и несчастий; именно там возникли у смертных мрачные, тошнотворные представления о Божестве. Проэкзаменуем все религии мира, и мы увидим, что представление об этой могущественной воображаемой силе всегда связано со страхом наказания. Мы трепещем и сейчас потому, что много веков испуганно дрожали наши предки. И если мы докопаемся до первопричины тех постоянных опасений, унылых мыслей, которые просыпаются в нашем мозгу при упоминании имени Бога, мы найдем ее в тех катаклизмах, потопах, революциях, которые уничтожали какую-то часть человечества и потрясали сознание тех, кто ухитрился избежать гибели. В мастерской страха создает человек тот смешной фантом, который зовется Богом. А нуждаемся ли мы вообще в том движителе, если пытливое исследование природы говорит нам, что движение — один из первейших ее законов?
Теперь мне хочется возразить еще на одно ваше суждение. Вы полагаете, что рука этого смешного фантома разрушила арабские поселения, о которых вы говорили. Но дело в том, что, расположенные на склонах вулкана, они были поглощены его извержением, как это произошло впоследствии с городами, расположенными в окрестностях Везувия и Этны. Это естественно-природное явление вовсе не зависит от нравов того или иного города. Поэтому-то совсем нелепо утверждать, что человеческое правосудие просто подражает, по вашим словам, правосудию небесному: тут должен говорить не юрист, а физик.
Разгоряченный своими мудрыми максимами, Кер-де-Фер решил, что пора воспользоваться выгодами положения, и стал осторожно приподнимать юбки нашей героини, а она, частью из страха, частью обольщенная этим красноречием, не решалась поначалу оказывать сопротивление. Понимая, что надо ковать железо, пока горячо, и что ему, быть может, недолго оставаться хозяином положения, лукавый мошенник, обхватив левой рукой зад Жюстины, старался приблизить его, чтобы удобней было метнуть свой раскаленный дротик, который держал наготове в правой. Жюстина же почти уступила, соблазненная возможностью спасти то, что представлялось ей самым значительным, и совсем не помышляла об опасностях, которые грозили ее самому узкому месту поползновения такого здоровенного детины.
— Ага, — крикнул Кер-де-Фер, — я ее сцапал! — И мощным толчком он попытался загнать свой ужасающий инструмент в нежное крохотное отверстие, от которого он ждал стольких радостей.
Испустив отчаянный крик, Жюстина вскочила на ноги и кинулась к Дюбуа. Та спала, изнуренная обильными жертвами, принесенными на ее алтарь неутомимой троицей жрецов.
— В чем дело? — проворчала, пробуждаясь, закаленная в битвах шлюха.
— Ах, мадам, — пробормотала взволнованная, трясущаяся Жюстина. — Ваш брат… Он хочет…
— Ну да, я хочу женщину, — подхватил Кер-де-Фер, устремляясь за беглянкой и грубо оттаскивая ее от Дюбуа. — И я отделаю эту малышку через зад, чего бы это мне ни стоило!
Неизбежное надругательство ожидало Жюстину, если бы в этот момент с дороги не донесся шум движущегося экипажа. Кер-де-Фер, забыв ради профессионального долга об утехах плоти, разбудил тут же своих сообщников, и вся шайка полетела навстречу новому преступлению.
— Вот славно! — воскликнула Дюбуа, прислушиваясь с самым внимательным видом. — Слышишь крики, выстрелы? Ничего нет приятней для меня этих знаков победы. Они говорят, что все кончилось успехом наших и можно больше не тревожиться за них.
— Но, мадам, — возразила Жюстина, — ведь гибнут люди…
— Эка важность! Так уж повелось на земле. Разве на войне не погибают?
— Но там погибают за…
— Там погибают по куда менее важным причинам. Тираны обрушивают войны на головы народов ради своего тщеславия и властолюбия. Мы же нападаем на проезжих лишь из прямой нужды: нам надо на что-то жить. Закон жизни оправдывает нас.
— Но можно же зарабатывать, мадам… Научиться ремеслу…
— Ах, дитя мое! Это — наше, это то, чем занимаемся с детства, мы этому учимся, воспитываемся в законах этой профессии, а она, профессия эта, была известна самым первым народам на земле. Воровство было в почете по всей Греции. И сейчас среди многих народов его одобряют, уважают, признают как дело, требующее не только смелости, но великого умения, огромной ловкости. Словом, для любого народа, преисполненного энергии и предприимчивого, воровство — добродетель.
Дюбуа готова была еще долго купаться в красноречии, но продолжать ей помешало возвращение шайки с добычей. Они вели с собой пленника.
— Вот как я вознагражу себя за жестокость Жюстины, — проговорил Кер-де-Фер, выталкивая из тени на лунный свет красивого, как Амур, мальчика лет четырнадцати. — Я убил отца и мать, изнасиловал дочь, которой было не больше десяти лет, и будет вполне справедливо, если я воспользуюсь задом ее братца.
И с этими словами он потащил свою жертву за стог сена, служивший в эту ночь пристанищем для шайки. Послышались глухие, страдальческие возгласы, заглушенные вскоре сладострастными стонами и рычанием насильника. Затем раздался мучительный, душераздирающий крик, показавший всем, что осмотрительный злодей, не желая оставить в живых свидетеля своих преступлений, соединил сладострастие совокупления со сладострастием убийства. Через минуту он вернулся весь в крови.
— Ну вот, — сказал он, тяжело дыша. — Успокойся, Жюстина, теперь я насытился, и тебе нечего опасаться в ближайшее время. Пока зверь задремал во мне. Пора убираться отсюда, друзья мои, — повернулся он к своей шайке. — На нашем счету шестеро. Трупы их валяются на дороге, и мы недолго останемся здесь в безопасности.
Стали делить добычу. Долю Жюстины Кер-де-Фер определил в двадцать луидоров и заставил ее принять деньги, несмотря на все ее отвращение к такому дару. Затем все поспешно собрались и двинулись в дорогу.
Назавтра, полагая себя в лесах Шантийи в полной безопасности, принялись подсчитывать барыш. На круг вышло двести луидоров.
— Стоило убивать шестерых человек из-за такой ничтожной суммы, — проворчал один из разбойников.
— Успокойтесь, друзья мои, — поспешила начать свою речь Дюбуа. — Я имела в виду совсем не большую или меньшую сумму, когда, провожая вас на дело, наказывала не щадить никого из предназначенных вам в жертву путников. Дело шло только о нашей безопасности. В этих преступлениях виноват закон, а не мы с вами: воров казнят, и они вынуждены убивать тех, кто может их изобличить. Да и откуда, впрочем, вы взяли, — продолжала опытная злодейка, — что двести луидоров не стоят шести мертвецов? Смерть существ, предназначенных в жертву, от нас ничуть не зависит. Мы должны, следовательно, без всяких угрызений совести выбрать тот жребий, который сулит нам хоть самую ничтожную выгоду. Ибо даже ту вещь, что абсолютно для нас безразлична, мы, если мы разумны и вещь эта нам вполне понятна и ясна, бесспорно, должны заставить повернуться к нам наиболее благоприятной для нас стороной, не считаясь с тем, какой урон это может нанести другим. При этом мы должны помнить, что моральные выгоды довольно туманны и зыбки, а материальные — дело вполне реальное. Таким образом, не только двести луидоров абсолютно оправдывают убийство шести человек, но для этого было бы достаточно и тридцати су. Эти тридцать су мы можем вполне ощутить, а от шести мертвецов нам ни холодно ни жарко: нам все равно — остались ли эти люди жить или принесены в жертву. Больше того, мы, по врожденному людскому злодейству, всегда чуть-чуть радуемся бедам и несчастьям других.
Слабость физической природы, недостаток умственных способностей, проклятые предрассудки, в которых нас воспитали, бессмысленная боязнь религии и законов — вот что отвращает глупцов от дороги преступления, вот что мешает им наплевать на мораль. Но всякий энергичный, полный сил человек, наделенный душой деятеля, который, как это и должно, предпочитает себя другим, умеет находить равновесие между их интересами и своими, умеет не бояться смерти и презирать рамки закона. Такой человек понимает, что огромное множество несчастий других, которые он никак не может ощутить физически, не идет ни в какое сравнение с тем, пусть самым маленьким, наслаждением, которое выпадает ему. Наслаждение его радует — оно в нем, а преступление его не задевает — оно вне его. Итак, я спрашиваю, какой же человек не предпочтет то, что его радует, тому, что ему чуждо, совершенно не трогает, ради того, чтобы доставить себе удовольствие?
— О мадам, — Жюстина решилась, испросив разрешения, прервать Дюбуа, — не кажется ли вам, что ваш приговор написан для человека достаточно могущественного. Но как быть нам, постоянно гонимым всеми порядочными людьми, клейменными всеми законами? Должны ли мы принять такую систему, которая может лишь заточить меч, висящий над нашими головами? Не окажемся ли мы в печальном положении, выброшенными из общества? Можете ли вы предположить, мадам, что такие принципы нам более всего подходят? Как, по-вашему, может не погибнуть тот, кто из отчаянного, слепого эгоизма противопоставит себя совокупным интересам других? Потерпит ли общество в своей среде того, кто в одиночку решил выступить против всех? Может ли он надеяться обрести счастье и спокойствие, если, не признавая общественный договор, он не согласен поступиться долей своего благополучия, чтобы быть уверенным в остальном? Общество зиждется лишь на постоянном обмене благодеяниями: вот основа его существования, вот нити, связывающие его воедино. Тот же, кто вместо благодеяний предлагает ему лишь преступление, неминуемо вступит, если он более сильный, в жесточайшую борьбу, и так же неминуемо, если он слаб, окажется жертвой первого встречного. Вот положения, из которых следует недолговечность преступных сообществ. Да взять хотя бы нас, мадам, — продолжала Жюстина развивать свой тезис. — Как вы надеетесь поддерживать среди нас согласие, если советуете каждому заботиться лишь о собственных интересах? Можете ли вы, хотя бы сейчас, например, найти веский довод против намерения кого-нибудь из нас заколоть других, чтобы общая добыча досталась ему одному? Вот хвалебный гимн благородству и добродетели, показывающий, что без них не обойтись даже сообществу преступников, что и их связывают такие же узы.
— Какая жуткая софистика, — сказал Кер-де-Фер. — Вовсе не благородство скрепляет преступное сообщество, а та же корысть, тот же личный интерес. Фальшиво звучит, Жюстина, этот ваш хвалебный гимн благородству. Вовсе не из благородства я, будучи самым сильным в нашей компании, не перережу своих товарищей, чтобы поживиться за их счет, а лишь потому, что, оставшись один, я не смогу быть уверенным, что добуду то, что добываю с их помощью. И то же самое соображение удерживает их от того, чтобы покончить со мною. Говоря иначе, они не покидают меня из того же, как видите, эгоизма!..
Того, говорите вы, кто намерен в одиночку бороться против общества, ждет гибель. Но еще более уверенно я могу сказать, что погибнет и тот, который ради поддержания своей жалкой жизни согласится на нищету и униженность. То, что называют общественным интересом, есть по сути множество объединенных интересов, где частный интерес должен неизбежно в чем-то уступить, от чего-то отказаться ради согласия с интересом общим. От чего же предлагаете вы отказаться тому, у кого почти ничего нет? Вы сами признаете, что он в таком случае приобретает больше, чем может отдать. Неравноценность сделки сразу же убивает надежды на соглашение: общество не соглашается брать у него такую малость, дабы ничего ему не возвращать. Что же остается такому человеку? Только признать такое общество несправедливым и бороться с ним. Но это, утверждаете вы, приведет к никогда не прекращающейся войне. Пусть так. Но разве не для этого мы рождены на свет? Не в этом ли наше предназначение? Люди по природе своей одиноки, завистливы, жестоки и деспотичны. Они стремятся все иметь, не желая ничего уступать, и жестоко сражаются за свои права и ради своих амбиций. И тут появляется законодатель и вещает: «Прекратите терзать друг друга, прекратите раздоры, уступите частицу принадлежащего вам другому, и мир, согласие воцарятся между вами». Я не собираюсь хулить эти предложения, но утверждаю, что есть две породы людей, которые не способны с ними примириться. Это, во-первых, люди могущественные и сильные — им нет нужды уступать что-либо, они и так счастливы и довольны. Во-вторых, самые слабые, которые видят, что с них требуют больше, чем они в состоянии дать. Но общество-то и состоит из людей более сильных и более слабых, и никто из них, пусть и по разным причинам, не может соблюдать общественный договор. Они предпочитают состояние всеобщей постоянной войны, где их сила и ловкость помогут им урвать побольше. А нам остается выбор между преступлением, которое может освободить нас от нищеты, и эшафотом, который избавит нас от тягот жизни. Вот я и спрашиваю: можно ли здесь сомневаться в выборе? Пусть-ка ваш ум подыщет доводы, опровергающие мои рассуждения.
— Да их тысячи, сударь, тысячи, — с живостью возразила Жюстина. — Разве эта жизнь — единственная цель человека? Не есть ли она лишь некий переход, ступени которого приводят, если поведение человека соответствует этому, к вечному счастью, бесценной награде за добродетель? На этот раз, как бы это ни показалось удивительным, я попробую согласиться с вами, допущу на минуту, что преступление может сделать счастливым человека, его совершившего. Но Божье правосудие — а Бог существует, как бы вы ни злословили на этот счет — покарает злодея на том свете! Ах, пожалуйста, не возражайте мне, сударь, не отнимайте у несчастной последнюю надежду. Когда люди отворачиваются от нас, кто, кроме Бога, может отомстить за нас?
— Никто, Жюстина, решительно никто. Да и вовсе нет необходимости, чтобы несчастная, как вы говорите, была отомщена. Она надеется на это, потому что жаждет всей душой. Она утешает себя, потому что ей так хочется. Это спасительная мысль, но она не становится от этого менее ложной. Более того, по сути, страдания несчастной обусловлены законами природы. Все ее унижения и ее скорби учтены общим замыслом. Истина эта должна заглушить угрызения совести в душах злоумышленников — таким единственным способом мать-природа делает нас проводниками своей воли. Когда ее тайные внушения толкают нас на совершения злодейств — значит, злодейства необходимы: она их хочет, она в них нуждается. В сумме злодеяний, следовательно, чего-то недостает. Но поскольку вы, Жюстина, еще не однажды вернетесь к вашему Божественному призраку, постарайтесь наконец понять, что ваша религия — всего-навсего, милая глупышка, отношения между созданием и Создателем, хотя существование этого Создателя — пустая химера. Выслушайте же меня: я в последний раз попытаюсь вам объяснить это ясно и понятно…
— Надобно ее вы…ь, братец, — неожиданно вмешалась Дюбуа. — И хорошенько вы…ь. Я не знаю другого способа обратить ее в твою веру: просто невероятно, как быстро и легко женщина усваивает идеи того, кто ее е…т. Канделябр, в который вставляется светильник философии, называется совокупление. Все моральные и религиозные принципы отступают перед напором страстей. Ну так пробуди их в себе, и ты сумеешь ее перевоспитать.
Кер-де-Фер, заключив Жюстину в объятия, уже был готов немедленно претворить в дело мудрые советы сестры, когда цокот копыт заставил насторожиться всю шайку.
— К оружию! — воскликнул Кер-де-Фер, стараясь запрятать в штаны огромный орган, которым он уже вторично угрожал ягодицам несчастной Жюстины. — К оружию, дети мои, сейчас не время думать об утехах.
Они выскочили на дорогу, и уже через несколько минут в их лагере оказался новый пленник.
Приступили к допросу: кто он таков, чем занимается, что побудило его ехать в такую рань по заброшенной дороге. Путешественник отвечал, что он один из крупных лионских негоциантов, что зовут его Сен-Флоран, что ему тридцать пять лет, что он возвращается из Фландрии, куда ездил по торговым делам, что денег у него с собой мало, — все больше ценные бумаги, — что выехал он рано утром, чтобы не страдать от жары, рассчитывая к полудню добраться до Парижа, где ему предстояло заключить несколько сделок, задремал в пути, и лошадь занесла его в сторону от проезжей дороги. Рассказав все это, он попросил пощадить его жизнь и взять взамен все, чем он располагает.
Исследовали его бумажник: добычу нельзя было назвать богатой. У Сен-Флорана имелось тысяч на сорок франков векселей, кое-какие безделушки и сто луидоров наличными.
— Друг мой, — произнес Кер-де-Фер, приставив пистолет к носу коммерсанта. — Вы сами понимаете, что за такую ничтожную сумму мы вас в живых оставить не можем: слишком велик риск, что вы на нас донесете.
— О сударь! — Жюстина бросилась к ногам красноречивого разбойника. — Умоляю вас в день моего вступления в ваше сообщество, не делайте меня зрительницей этого ужасного спектакля. Пощадите несчастного! Не отказывайте мне в первой же просьбе, с которой я к вам обращаюсь. — И чтобы оправдать интерес, проявленный ею к лионскому негоцианту, Жюстина пустила в ход неожиданную для себя хитрость. — Услышав имя господина, я тут же подумала, что мы с ним, возможно, довольно близкие родственники. Не удивляйтесь, — повернулась она к пленному, — найдя родственницу в такой ситуации. Сейчас вы все поймете. Как родственнице, сударь, — продолжала она, все более воспламеняясь и глядя на Кер-де-Фера своими живыми глазами, — как родственнице подарите мне жизнь этого человека. А я в благодарность с полным самоотвержением буду делать все, что послужит вашим интересам.
— Вы знаете, на каких условиях я соглашусь, Жюстина, оказать вам эту милость, — отвечал Кер-де-Фер.
— Ну что ж, сударь! Я сделаю все, — воскликнула Жюстина, бросаясь то к жертве, то к палачу. — Да, да, я согласна на все, только, умоляю, пощадите его.
— Ладно, — согласился Кер-де-Фер, — но я хочу, чтобы ты выполнила свое обещание немедленно. — И с этими словами он хватает обоих и тащит их в ближайшую заросль. Там он прикручивает пленника к стволу дерева и, поставив Жюстину под этим же деревом на четвереньки, задирает ей юбку. Однако, готовясь совершить новое преступление, он по-прежнему держит пистолет у горла бедняги негоцианта. Жизнь Сен-Флорана зависит от покорности Жюстины. А та, смущенная и трепещущая, обнимая дрожащими руками колени пленника, безропотно готова встретить все, что уготовано ей их общим палачом.
Но Бог в который раз отвращает от Жюстины беду. И Природа, подчиняясь велению Бога, надсмеялась над страстью разбойника: его разгоряченный механизм ослабил свою деятельность, едва достигнув «перистиля храма», и никакие усилия не могли ему придать необходимую энергию.
— А, черт побери! — закричал в бешенстве Кер-де-Фер. — Я слишком разгорячен. Но может быть, на меня так подействовала моя снисходительность: надо немедленно прикончить этого пройдоху, и я снова буду способен на все.
— О нет, нет, сударь, — произнесла Жюстина, быстро оборачиваясь к грабителю.
— Да не дергайся ты, сука. — Кер-де-Фер крепко стукнул кулаком по спине Жюстины. — Твои чертовы кривлянья мешают мне. Очень мне надо видеть твое лицо, когда меня интересует только твой зад.
Он снова принялся за дело, и снова поражение.
— Ладно, — примирился со своей участью Кер-де-Фер. — Я слишком устал сегодня. Надо отдохнуть, пошли обратно.
Все трое вернулись к тесному кружку разбойников. И там Кер-де-Фер счел нужным еще раз предупредить Жюстину.
— Жюстина, — сказал он, — помните о вашем обещании, если хотите, чтобы я не забыл о своем. Я смогу раздавить этого червяка и завтра, раз уж на сегодня я его помиловал. Ребятки, — обратился он к сообщникам, — вы передо мной отвечаете за обоих. А вы, Жюстина, ложитесь рядом с моей сестрой. Я вас позову, когда настанет время. Но помните, что этот болван может жизнью поплатиться за вашу неверность.
— Спите спокойно, сударь, — отвечала Жюстина, — та, которая так благодарна вам за великодушие, думает прежде всего о том, как бы получше расплатиться с вами.
Однако не таковы вовсе были подлинные намерения Жюстины. Вот вам один из тех случаев, когда сама добродетель вынуждена опереться о порок. Жюстина решила, что если ей когда-нибудь и позволительно коварство, то именно сейчас она должна воспользоваться такой возможностью. Ошибалась ли она? Мы это допускаем. Положение было щекотливым, это правда: ведь первейший долг порядочности заключается в несокрушимой верности данному слову, и никогда самое доброе дело, оплаченное ценой преступления, не сумеет выглядеть благородным. Ей предложили сохранить жизнь человеку ценой своего тела, и, не прими она эти условия или постарайся обмануть, дни этого человека были бы сочтены. И я спрашиваю, не совершила бы она еще большего, чем уступчивость пороку, зла, подвергая риску жизнь несчастного?
Как бы то ни было, наши доверчивые разбойники пили, ели, веселились и, наконец, погрузились в сон, оставив своего пленника без присмотра. Жюстина устроилась рядом с Дюбуа, которая тоже забылась в пьяном сне.
Увидев, что все благополучно заснули, Жюстина обратилась к Сен-Флорану.
— Сударь, — сказала она, — огромное несчастье забросило меня к этим людям. Они мне отвратительны, и я проклинаю ту роковую минуту, что привела меня в их логово. По правде говоря, я не имею чести быть вашей родственницей, — продолжала Жюстина. — Моего батюшку звали… — И она назвала фамилию покойного отца.
— Как, мадемуазель! — прервал ее Сен-Флоран. — Вы, оказывается, из фамилии…
— Да, сударь.
— Тогда само Небо подсказало вам эту хитрость. Но вы никого не обманывали, Жюстина, вы и впрямь приходитесь мне племянницей. Моя первая жена, которую я потерял пять лет назад, была сестрой вашего батюшки. О, я поздравляю себя с этим счастливым случаем. Знай я о ваших несчастьях, я бы поспешил вам на помощь.
— Сударь, сударь, — возразила Жюстина с горячностью, — совсем не потому попыталась я вас спасти. О сударь, эти чудовища заснули, нам надо бежать, воспользуемся случаем. — Говоря это, она заметила небрежно торчащий из кармана одного из разбойников бумажник своего дядюшки, потянулась к нему, вытащила осторожно из кармана.
— Бежим, сударь, — продолжала она. — Бросим все остальное, больше нам ничего не удастся спасти без риска. О мой дорогой дядюшка! Я предаю себя в ваши руки, примите участие в моей судьбе, станьте покровителем моей неопытности. Я в вашей власти, давайте же спасемся!
Трудно передать, что испытывал в эти минуты Сен-Флоран. Ожидание возможного спасения, тяжесть, которую ему предстояло взвалить на свои плечи, и страх перед разбойниками — все это привело его в такое смятение, что он не мог произнести ни слова.
— Как! — воскликнут иные из наших читателей. — Не должен ли был этот человек проникнуться нежнейшей признательностью к своей благодетельнице? Мог ли он думать о чем-либо другом, чем броситься перед нею на колени? Ну что ж, признаемся мы тогда: Сен-Флорану куда более пристало оставаться среди злодеев и мошенников, чем быть вырванным из их рук с помощью своей очаровательной и благородной племянницы. Более того, мы опасаемся, что Жюстина, избежав опасностей, которыми ей грозило соседство Дюбуа и других разбойников, в скором времени подвергнется еще большим угрозам, доверившись своему дорогому дядюшке! Да, да, именно с его стороны и после такого благодеяния, оказанного ему только что! Ах, разве нет достаточно испорченных натур, которых не сдержать никакими путами. Многочисленные препятствия только разжигают их! Мы не будем указывать на факты: довольно будет знать, что Сен-Флоран, будучи в душе немного распутником и большим негодяем, не мог не прийти в возбужденное состояние при виде того весьма пикантного зрелища, которое открылось ему в столь грозные минуты. Прелести Жюстины, которыми природа щедро украсила ее словно бы с единственной целью — толкать людей на преступления, не могли не заронить в его душе преступных замыслов.
Между тем наши беглецы устремились поспешными шагами, не говоря ни слова, подальше от опасного места, и первые лучи Авроры застали их уже вне опасности, хотя из лесу они еще и не вышли. И вместе с проблесками денницы, заигравшими на восхитительных чертах Жюстины, в сердце ее спутника все сильнее разгоралась нечестивая кровосмесительная похоть. Жюстина представала перед ним феей цветов, раскрывающей по велению первых солнечных лучей венчики роз, и даже самим солнцем, озаряющим ночную темь. А она между тем шла впереди быстрым шагом, лицо ее разрумянилось, прекрасные волосы в беспорядке рассыпались по плечам, стан являлся взорам Сен-Флорана во всем своем великолепии. Время от времени она оборачивалась к нему с очаровательной улыбкой, сулившей, казалось, так много.
Говорят, что глаза — зеркало души. Пример Сен-Флорана опровергает это утверждение: самые черные замыслы гнездились в его душе, самыми нечестивыми желаниями была обуреваема она, но глаза Сен-Флорана светились мягкостью и благодушием. В них Жюстина могла бы прочитать лишь искреннюю радость от обретения такой несчастной и такой прелестной племянницы. А между тем взгляд Сен-Флорана, острый и проницательный, отмечал все прелести Жюстины и проникал сквозь все покровы.
Вот в таком состоянии наши беглецы достигли Люзарша. В первом же встреченном трактире они остановились для отдыха.
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Случаются такие обстоятельства, когда человеку, располагающему значительным состоянием, оказывается вдруг не на что жить. Именно это и случилось с Сен-Флораном: четыреста тысяч франков находилось у него в бумажнике, но он не располагал ни одним луидором, ни одним су. Это-то и привело его у дверей трактира в некоторое замешательство, не скрывшееся от глаз Жюстины.
— Успокойтесь, дядюшка, — сказала Жюстина, улыбаясь его смущению. — Разбойники, от которых мы избавились, не оставили меня без денег. Вот двадцать луи, возьмите их, пожалуйста, заплатите хозяину, что останется, раздайте нищим. Я ни за что на свете не стану пользоваться этим золотом.
Притворщик Сен-Флоран, игравший в благородство, которого в нем, как бы ни обманывалась на этот счет Жюстина, не было ни на грош, взял деньги лишь после того, как Жюстина приняла от него, в свою очередь, заемное письмо на сто тысяч франков.
— Берегите эту бумагу, — сказал он, — она ваша. Но это весьма слабая компенсация тех бесценных услуг, которые вы мне оказали, дорогая моя племянница. И помните, что я не оставлю вас своею заботой до конца дней своих.
За обедом Сен-Флоран заметил, как Жюстина о чем-то глубоко задумалась. Он спросил о причинах ее беспокойства.
— Сударь, — сказала она, пытаясь вернуть ему бумагу, — я не заслуживаю такого знака признательности и не могу позволить себе принять столь щедрый дар.
Сен-Флоран — человек умный и опытный — и в этот раз сумел, однако, убедить свою племянницу, и ценное письмо, несмотря на все ее возражения, все-таки осталось в кармане у Жюстины. И все же выражение тревоги не покинуло ее лица. Тогда Сен-Флоран настоял на том, чтобы Жюстина рассказала ему всю свою историю, и она с чистым сердцем поведала ему все, закончив свою повесть опасениями по поводу неизбежного возвращения в Париж.
— Все это можно устроить, — отвечал коммерсант. — Здесь неподалеку живет одна моя родственница. Мы к ней отправимся, я вас представлю ей и попрошу приютить у себя, пока я самолично не улажу все ваши дела. Она самая порядочная женщина на свете, вы у нее будете чувствовать себя как у родной матери. Живет она в прелестной деревеньке возле Бонди. Мы можем отправиться к ней немедленно. Пойдемте, Жюстина. Мне не терпится как можно скорее делом доказать вам свою благодарность.
— О дорогой дядюшка! — Взволнованная, вся в слезах, Жюстина бросилась в объятия Сен-Флорана. — Сколько благородства в вашей душе!
И пока целомудрие проливало слезы благодарности на груди изверга, его окаменевшее в преступлениях сердце все более одушевлялось жаром похоти от этих невинных ласк.
Небольшое происшествие, которое мы не считаем возможным скрыть от наших читателей, могло бы послужить разоблачению Сен-Флорана в глазах племянницы, обладай она более философским и умудренным взглядом на вещи. Но кроткие, доверчивые натуры обычно далеки от подозрений. Жюстина вышла из-за стола, чтобы посетить некий уединенный кабинет. Она не заметила, что следом за нею туда же отправился и Сен-Флоран. Тот устроился так, что, встав на стульчак, мог наблюдать все, что происходило в соседней кабине. Жюстина открыла похотливым взглядам негодяя, не подозревая о его присутствии, все, что приходилось открывать в подобных случаях. Лучшие округлости предстали перед Сен-Флораном во второй раз, окончательно укрепив его в преступном замысле против целомудрия этого прелестного создания. Но все-таки какие-то подозрения у Жюстины возникли. Она заметила соглядатая и, поспешив ретироваться, не могла скрыть своего удивления. Сен-Флоран находчиво оправдывался и в конце концов сумел погасить настороженность юной девицы. Доверие было восстановлено, можно было отправляться в дорогу.
Было около четырех часов дня. Сен-Флоран еще далеко отстоял от разоблачения: он был сама предупредительность, сама порядочность, сама щепетильность. Даже с отцом родным Жюстина не могла бы чувствовать себя уверенней — неопытность никогда не слышит приближения опасности.
Вскоре опускающаяся ночь начала разливать по лесу тот таинственный, почти мистический сумрак, который вселяет благоговейный ужас в сердца робкие, а сердца хищные, закостенелые во зле, толкает к преступлению. Путники двигались по узкой тропинке — Жюстина шла впереди. Там, где тропа раздваивалась, она обернулась к Сен-Флорану, чтобы спросить его, куда же следует идти дальше. И тут рассудок распутника помутился окончательно, постыдная страсть стала рвать все препоны: молчание леса, быстро сгущавшаяся тьма — все будило в нем низкие желания, и он надеялся, что теперь-то ему удастся их удовлетворить. Он был напряжен, как струна, и похотливое воображение рисовало перед ним те прелести Жюстины, которые ему посчастливилось уже увидеть. Он уже не мог сдерживаться.
— Черт побери! — воскликнул он. — Здесь-то самое время тебя отделать. Я уже давно тебя хочу, мочи нет, и ты сейчас будешь моя! — И с этими словами он схватил Жюстину за плечи, пытаясь повалить ее на землю.
Отчаянный крик вырвался из груди Жюстины.
— А, паскудина, — в бешенстве закричал Сен-Флоран, — тебе не удастся разжалобить меня своими причитаниями. — И, ударив бедную девочку по голове своей тростью, он уложил ее без сознания к подножию дерева.
И вот Сен-Флоран, полновластный хозяин обеспамятевшей Жюстины, задирает ей платье, вытаскивает чудовищный орган из своих штанов и кидается на бедную жертву. Он придавливает ее к земле, раздвигает без всякого сопротивления ноги несчастного ягненка и яростно взрезает сочный плод, предназначавшийся для первых радостей нежной любви, но ставший — увы! — утехой преступления и порока. Злодей торжествует — Жюстина лишена невинности. Ах, какое ристалище открыто для упражнений негодяя! Так тигр рвет на куски бедного ягненка. Он то лакомится им, то рвет снизу доверху, он рычит; течет кровь, но это только распаляет его. И наконец страсть изливается могучим потоком, знаменуя полное исполнение желаний сластолюбца. Он удаляется нетвердой походкой, сожалея лишь о том, что преступление, доставившее ему столько наслаждений, не может длиться вечно.
Но, пройдя едва ли десять шагов, он останавливается. Страсть вновь пробуждается в нем, и его начинает терзать сожаление, что он совершил лишь половину возможных злодеяний. Он вспоминает, что в карманах Жюстины остались подаренные им сто тысяч франков. И он возвращается за ними. Но чтобы добраться до карманов, надо повернуть на живот лежащую на спине Жюстину. Боже! Какие красоты открываются перед воспламенившимся взором кровосмесителя! «Как, — говорит он себе, любуясь восхитительным задом, белеющим перед ним, несмотря на ночной мрак, — я ведь им-то и соблазнился вначале! Что ж это я так безрассудно пренебрег этими прелестями? Вот еще одни первины, которые я должен отведать. Давай-ка попробуем этот дивный зад, который даст мне в сотню раз больше наслаждения, чем передний вход; раскроем его, разорвем без всякой жалости!»
Итак, бесчувственное тело Жюстины в полном распоряжении Сен-Флорана. Он приводит свою жертву в положение, наиболее благоприятное для исполнения своих ужасных намерений. Внимательно исследует он миниатюрное отверстие, куда ему предстоит вонзиться. Несоответствие ножен и шпаги лишь еще более возбуждает его. Он готовит оружие к бою, ничуть не смачивая его: всех этих предосторожностей, продиктованных боязнью причинить боль, истинное сластолюбие чуждается. Да и зачем бояться чужих страданий, если они только увеличивают наше наслаждение? Злодей вонзает свое оружие и добрых полчаса наслаждается результатом своего вероломства. Наконец сама природа кладет предел его силам.
Изверг удаляется, оставив жертву своего распутства лежащей на земле. Лишенную чести, почти без признаков жизни и вновь — без средств к существованию!
О человек! Во что превращаешься ты, когда одержим грехом и слушаешь только голос своих страстей!
Придя в себя и осознав положение, в котором она оказалась, Жюстина чуть было окончательно не решила свести все счеты со своею жизнью. «Чудовище, — воскликнула она, — что я ему сделала? Чем я заслужила такой поступок с его стороны?.. Он отнял у меня то, чем я дорожила больше всего на свете! Тигры в диких лесах не бывают столь кровожадны!» За этими первыми порывами отчаяния последовало несколько минут молчаливого уныния. Жюстина безотчетно подняла заплаканные глаза к небу, и ее сердце устремилось к тому Господину и Повелителю, который позволил свершиться всем ее несчастьям. Сверкающий чистыми, ясными звездами свод, величественное молчание леса — весь этот образ почивающей природы потряс смятенную душу Жюстины и пробудил в ней желание молиться. И она пала на колени перед Всемогущим Богом, которого отрицает разум и в которого так верует несчастье.
— Святой и Всемогущий! — молилась Жюстина. — Ты, Который в эти страшные минуты соблаговолил наполнить мою душу небесной радостью и не дал мне в отчаянии покончить с жизнью! Мой Защитник и мой Путеводитель, приняв всем сердцем твою благодать, я взываю к Твоему милосердию. Ты ведаешь мою нужду и мои мучения, мое смирение и мои обеты. Ты знаешь, Боже Всемогущий, что я неопытна и бессильна, обманута и оскорблена. Я хотела творить добро по завету Твоему, но попущением Твоим была наказана. Да будет и впредь на все Воля Твоя, Боже Всемогущий; все, что Ты посылаешь, мне дорого и свято, и я уже не ропщу и не жалуюсь ни на что. Но если в этом мире мне суждено встречать только беды, молю Тебя, мой Повелитель, да не оскорбит Тебя моя просьба: призови меня к Себе, дабы я могла молиться без страха и обожать Тебя вдали от этих испорченных людей, принесших мне одни огорчения, заставивших меня пролить столько слез. Возьми меня из этой юдоли скорби.
Молитва успокоила бедняжку: она непоколебимо верила в небесную химеру, и эта вера укрепляла ее. Состояние отчаяния — это род безумия, а на безумных не действуют доводы разума.
Жюстина поднялась с земли, привела себя в порядок и пошла в глубь леса.
Совсем другие мысли терзали Сен-Флорана. Он принадлежал к тем существам, для которых в преступлении таится столько привлекательного, что они никогда не могут насытиться им. Первое преступление для них — всего лишь затравка, за которой следует еще одно, более крупное. Эта жажда никогда не знает меры.
«Ах, какой прелестной девственностью сумел я попользоваться, — размышлял этот низкий человек, сидя под деревом шагах в двухстах от того места, где он оставил Жюстину. — Какая невинность! Какая свежесть! Как она меня зажгла, как возбудила! Да я бы задушил ее, вздумай она сопротивляться… А может, я зря оставил ее в живых… если она кого-нибудь встретит, она донесет на меня… меня станут преследовать… и тогда я пропал… кто знает, как далеко зайдет месть оскорбленной девицы?.. Надо ее прикончить… Что изменится в мире, если исчезнет это жалкое создание?.. Это же червь, которого можно раздавить походя… Да, надо возвращаться!»
И он поспешил обратно, — Жюстины на месте не оказалось. Сен-Флоран стал громко звать ее; она услышала его голос и еще более ускорила шаги. Оставим же теперь этого перепуганного, обескураженного злодея, пусть он идет своей дорогой, может быть, мы еще встретимся с ним.
А теперь сюжет заставляет нас следовать за Жюстиной, ни на миг не выпуская ее из виду.
«Что же это за чудовище, — спрашивала себя Жюстина, торопливо углубляясь в чащу. — Что ему еще от меня надобно? Неужели ему недостаточно того, что он уже сделал со мной! Что еще он задумал?» И она забилась в глубь чащи и притихла там, чтобы избежать встречи с человеком, разыскивающим ее лишь для того, чтобы убить. В страшной тревоге провела она остаток ночи.
Рассвет застал Жюстину в горьких размышлениях. «Выходит, — думала она, — иные человеческие существа ничем не отличаются от диких животных. Они так же вынуждены скрываться в лесной чаще от хищников. Какая разница между ними и моим теперешним состоянием? Стоит ли родиться на свет, чтобы жить такой жизнью».
И целый ручей слез хлынул из прекрасных глаз Жюстины.
Едва она с трудом уняла свои рыдания, как вдруг некий шум заставил ее насторожиться.
— Боже мой!.. Опять этот варвар! — произнесла она с содроганием. — Он меня преследует, он хочет меня погубить. Я погибла! — Она спряталась в густом кустарнике как можно тщательнее, но так, чтобы поле ее зрения не было закрыто листвой.
Два человека явились причиною этого шума.
— Иди сюда, друг мой, — сказал один из них — судя по всему господин — юноше, следовавшему за ним. — Здесь нам будет хорошо. Здесь мы избавлены от несносного шпионства моей омерзительной матери, и никто не помешает мне в этом потаенном уголке сейчас же вкусить с тобой столь сладостные для меня наслаждения.
Так вот переговариваясь, они приблизились к кустарнику, в котором пряталась Жюстина, и расположились так, что ни одно их слово, ни одно их движение не могло укрыться от ее глаз и слуха. И вот господин — на вид ему было около двадцати пяти лет, — расстегивает штаны своего слуги, выглядевшего лет на пять моложе, подергивает его член, сосет его и заставляет тем самым оказаться во всеоружии. И началась сцена долгая, неприличная, полная эпизодов, где сладострастие легко смешивалось с мерзостями, приводящими в ужас ту, что содрогалась и от менее непристойных вещей. Но в чем же заключались эти мерзости? Мысленно представляем себе иных читателей, для которых именно эти грязные подробности, а не многообразные достоинства добродетельной Жюстины составляют главный интерес повествования. Они, читатели эти, умоляют нас сбросить покров с изображения подобных поступков. Ну что ж, тогда мы расскажем им, что молодой господин ничуть не страшился грозящего ему чудовищного копья. Напротив. Придя в неописуемое возбуждение, он покрыл его поцелуями, затем схватил его обеими руками и, совершенно обезумев от восторга, ввел его себе в зад. Восхищенный этими содомскими ласками, плут бился под пронизывающим его могучим инструментом, громко сожалея, что он, оказывается, далеко не столь велик, как ему хотелось бы. Великолепно встречал он мощные удары этого инструмента, отвечая ему встречными движениями… Чета нежных и пылких законных супругов обменивалась бы ласками менее страстными, чем эти двое: губы прижаты к губам, язык встречается с языком, стоны одного заглушаются стонами другого и, наконец, опьяненные сладострастием, оба заканчивают эту оргию обильными взаимными излияниями. Но служба почти тотчас же возобновляется, и, чтобы вновь разжечь курильницу, не упускается ничего из необходимого: поцелуи, игривые легкие прикосновения, другие тонкости самого извращенного разврата — все используется для пробуждения погаснувших сил, и это удается пять раз кряду. И все пять раз распутники не меняются местами. Молодому хозяину постоянно отводится роль женщины, хотя он и сам обладает превосходным органом, который беспрестанно ласкает его лакей, и мог бы отлично исполнить и роль мужчины. Но у него, очевидно, и в мыслях этого нет. Он внимательно разглядывает и ощупывает инструмент своего любовника, ласкает его, сосет — и все лишь для того, чтобы тот вновь воспрянул и ринулся в битву.
Как утомительно долго длилась для Жюстины эта сцена и как разрывалась ее душа от необходимости наблюдать все это!
Наконец насыщенные и утомленные участники этого скандального спектакля поднялись, чтобы снова двинуться в путь. Молодой хозяин отошел к кустарнику, в котором пряталась Жюстина, желая очистить свой зад от обильных возлияний, доставшихся на его долю. Приподнимаясь, он заметил краешек платка, покрывавшего голову Жюстины.
— Жасмин, — позвал он своего слугу, — мы преданы, нас разоблачили… Женщина, нечистая тварь, видела наши таинства. Подойди-ка. Вытащим эту мерзавку и узнаем, что она здесь делает.
Перепуганная Жюстина не дала им времени осуществить задуманное: она сама выскочила из кустов и бросилась к ногам молодых людей.
— Господа, — воскликнула она, протягивая к ним руки, — удостойте милосердия несчастную, чья судьба заслуживает сожаления больше, чем вы можете вообразить. Мало кто может равняться со мною в этом… Пусть положение, в котором вы меня застали, не внушает вам никаких подозрений: оно скорее следствие моих несчастий, а не моих поступков. Вместо того чтобы увеличивать число моих бед, пожалуйста, помогите мне облегчить хоть как-нибудь это невыносимое бремя.
Господин де Брессак, а именно таково было имя молодого господина, будучи человеком весьма злобным и развратным, не обладал чувством сострадания. К сожалению, сладострастие обычно заглушает в человеческом сердце и жалость, и отзывчивость. Оно лишь ожесточает. То ли потому, что постоянный поиск наслаждений ведет к душевной апатии, то ли потому, что мощные потрясения плоти угнетают нервную систему и притупляют чувственность. Во всяком случае, распутник редко бывает отзывчивым, умеющим сострадать человеком. Но эта, обычная для людей, о которых мы говорим, черствость соединялась в Брессаке еще с глубочайшим отвращением к женщинам, закоренелой ненавистью ко всему, что отличает этот грязный, по выражению Брессака, пол. Так что у Жюстины было мало надежд пробудить в нем те чувства, на кои она рассчитывала.
— Пташка лесная, — сказал он сурово, — ищи дураков в другом месте: ни меня, ни моего друга женщины ничуть не трогают. Они внушают нам ужас, и мы бежим от них. Если ты хочешь испросить милостыню, поищи людей, способных на добрые дела. Мы же всегда творим только дурные. Кстати, скажи-ка, несчастная, ты видела, что мы делали с этим молодым человеком?
— Я видела, как вы разговаривали, сидя на траве, — ответила предусмотрительная Жюстина, — и ничего больше, клянусь вам.
— Мне хочется тебе верить, — сказал Брессак, — и в этом твое спасение. Если бы я узнал, что ты выведала еще что-нибудь, ты бы отсюда не выбралась… Жасмин, — повернулся он к слуге, — еще рано, и у нас есть время послушать историю этой девицы. Послушаем, а потом решим, что с ней делать.
Молодые люди уселись на траву, а Жюстина, устроившись возле, рассказала им со своей обычной наивностью о всех тех бедах, которые обрушились на нее со дня ее рождения.
— Итак, Жасмин, — сказал, поднимаясь с земли, Брессак, — будем на этот раз справедливы. Беспристрастная Фемида вынесла приговор этому созданию. Не допустим, чтобы желания богини были жестоко обмануты, и приведем в исполнение тот приговор, который был этой преступнице вынесен. Убьем ее!.. Это убийство не может считаться преступлением: мы всего лишь восстанавливаем моральный порядок. Ведь мы, к несчастью, нередко его нарушаем. Воспользуемся же смело возможностью, которую нам предоставляет случай.
И вот жестокосердцы, подняв несчастную с земли, потащили ее к группе деревьев, смеясь над ее слезами и воплями.
— Разденем ее для начала, — сказал Брессак, срывая с Жюстины одежду. Все, чем может привлечь мужчину противоположный, столь презираемый Брессаком пол, открылось его глазам. Жюстина лежала на земле в глубоком обмороке.
— Мерзкое существо — женщина, — говорил Брессак, ногой переворачивая бесчувственную Жюстину на спину. — Мерзкое животное, не правда ли, Жасмин? — Он смачно сплюнул на землю и продолжал: — Скажи-ка, мой любимый, тебе что-нибудь нравится в этом животном?
— Ничего, даже задница, — отвечал лакей.
— Вот то, что дурням представляется божеством, то, что так обожают эти идиоты… Взгляни на этот живот с дыркой внизу, на эту мерзкую вагину… Вот он, этот нелепый храм, мастерская человеческих поколений. Нет, ни капельки жалости, Жасмин! Давай привяжем эту мошенницу.
На бедную девочку накинули путы, сплетенные из галстуков и носовых платков ее мучителей. Привязанная за руки и за ноги сразу к четырем стволам, она испытывала страшные мучения: холодный пот покрывал ее чело, голова свесилась на грудь, тело сотрясали судороги. Ей казалось, что она вот-вот испустит дух. И чем больше она страдала, тем в большее возбуждение приходили устроители это спектакля: со сладострастным удовольствием они наблюдали эти муки.
— Ну, теперь хватит, — сказал Брессак, — я полностью удовлетворен на этот раз. Жюстина, — продолжал он, развязав ее и приказав ей одеться, — не болтайте об этом происшествии и ступайте с нами. Если вы останетесь со мной, вам не придется раскаиваться. Моей матери требуется камеристка, я приведу вас к ней; судя по вашим рассказам, я вполне могу за вас поручиться. Но если вы злоупотребите моей добротой, если вы обманете мое доверие или откажетесь следовать моим указаниям, взгляните на эти деревья, присмотритесь к земле под их ветвями — именно здесь вы будете похоронены. И помните, что от нашего поместья до этого мрачного места всего лишь одно лье. Так что доставить вас сюда будет чрезвычайно легко.
Самый пустой призрак благополучия подобен для несчастного утренней росе, появившейся на увядших накануне цветах, — под лучами солнца она переливается алмазами, и цветы кажутся живыми. Жюстина в слезах кинулась в ноги тому, кто показался ей ее будущим верным покровителем. Она клялась быть послушной и исполнительной. Варвар Брессак, столь же бесчувственный к радости Жюстины, как и к ее наивной печали, лишь сухо бросил ей:
— Посмотрим…
Они отправились в путь. Молодые люди шли впереди, о чем-то вполголоса переговариваясь, Жюстина следовала за ними молча. Через час с четвертью они подошли к замку госпожи де Брессак, роскошь и великолепие которого сказали Жюстине, что, какое бы место она там ни занимала, все у нее будет прекрасно и жить она будет в довольстве. Только бы чья-нибудь злая воля не разрушила это благополучие.
Через полчаса после их прихода в замок Брессак позвал Жюстину к своей матушке.
Госпожа де Брессак была женщиной лет сорока пяти, еще красивой, благородного вида, но чрезвычайно строгих взглядов на нравственность. Гордясь тем, что не совершила в своей жизни ни одного ложного шага, она не прощала слабостей другим. Вследствие этого сын не питал к ней нежных чувств, и она, если можно так сказать, вырвала его из своего сердца. Брессак, как мы уже узнали, был грешен во многом. Но где проще всего можно добыть индульгенцию, как не в материнском сердце? Муж госпожи де Брессак, отец молодого человека, оставил ее вдовой два года назад, присоединив к ста тысячам экю ее ежегодной ренты свое состояние, составлявшее сумму гораздо большую, так что юный злодей наследник должен был бы иметь почти миллионный ежегодный доход. Но вопреки его большим ожиданиям госпожа де Брессак установила сыну мизерный пансион: могло ли хватить двадцати тысяч франков на оплату его развлечений? Этот вид сладострастия обходится дорого. Разумеется, мужчины стоят дешевле женщин, но вожделение к ним у людей такого рода возникает гораздо чаще: ведь стремишься быть не только любовником, но и любовницей.
Ничто не могло заставить юного Брессака поступить на какую-нибудь службу: он решительно отметал все, что могло бы хоть в какой-то степени ограничить его распутные прихоти.
Три месяца в году госпожа де Брессак проживала в замке, в котором должна была теперь служить Жюстина. Остальное время она проживала в Париже. Но эти три месяца сын должен был неотлучно находиться рядом с нею. Какое мучение для человека, ненавидящего свою мать! Любой день, проведенный им вне Парижа — центра всех мыслимых наслаждений, казался юному Брессаку потерянным.
Брессак приказал Жюстине рассказать своей матери все, что Жюстина уже рассказала ему. Как только она закончила рассказ, почтенная дама обратилась к ней с такими словами:
— Ваше чистосердечие и наивность позволяют мне не сомневаться в искренности ваших слов. Единственное, что я хотела бы знать точно, так это то, что вы действительно дочь того человека, которого вы называли своим отцом. Если это так, то я была знакома с вашим батюшкой, и это для меня самый веский довод в вашу пользу. Что же касается дела Дельмонс, то я берусь это устроить всего за два посещения министра финансов — моего друга с незапамятных времен. Женщина эта, впрочем, существо погибшее, погрязшее в распутстве, репутация ее известна, и я бы легко могла добиться ее заключения в тюрьму. Но прежде, Жюстина, уясните себе, — добавила госпожа де Брессак, — что все это я могу для вас сделать лишь в случае вашего безупречного поведения. Таким образом, вы знаете теперь, как важна для вас моя благодарность.
Бросившись в ноги нежданной благодетельнице, Жюстина принялась уверять ее, что у той не будет ни малейшего повода для неудовольствия. Все было решено тут же: служба Жюстины началась.
По прошествии нескольких дней справки, наведенные госпожой де Брессак, подтвердили справедливость рассказов Жюстины; она была осыпана похвалами за ее правдивость, и все горькие мысли тут же улетучились из ее сознания, уступив место самым радужным надеждам. Но видно, так уж было начертано на небесах, что этому юному существу не суждена была благополучная жизнь, и за минутами безмятежного покоя неизбежно должны были следовать тяжелейшие потрясения.
Приехав в Париж, госпожа де Брессак поспешила потрудиться для своей камеристки: лживость обвинений Дельмонс была подтверждена, но это ничуть той не повредило. Выехав незадолго до этого в Америку для принятия выпавшего ей богатого наследства, она по воле небес осталась безнаказанной. Впрочем, так чаще всего и случается: преступник, уходя от возмездия, вполне может вкушать плоды своего преступления.
Что же касается пожара в тюрьме, то было установлено, что, хотя Жюстина и воспользовалась этим происшествием, в поджоге она никоим образом замешана не была, и судебное дело против нее было прекращено.
Тот, кто уже сумел достаточно узнать душу нашей героини, легко представит себе, как выросла ее привязанность к госпоже де Брессак. Юная, чувствительная, доверчивая Жюстина радостно раскрыла свое сердце для чувства благодарности. Свято веря в тесные узы, связывающие того, кто творит благодеяние, с тем, кому оно оказывается, бедняжка впала всей своей непорочной душой в почти детское обожание благодетельницы. Но в намерения молодого человека никак не входило такое подчинение Жюстины его матери, которую он, как мы уже говорили, терпеть не мог. И теперь, мы полагаем, наступила пора более детально изобразить этот новый персонаж.
Брессак соединял в себе с обаянием молодости самую соблазнительную внешность. Если в его фигуре и в манере держаться и было что-то неприятное, так это некоторая расслабленность и та изнеженность, свойственная, как правило, женщинам. Ссудив его внешними чертами, присущими слабому полу, природа позаботилась и о том, чтобы привить ему и соответствующие вкусы. Но какая, однако, варварская душа скрывалась под этим женственным обликом! В ней можно было встретить все пороки, свойственные самым отъявленным злодеям: злобность, мстительность, жестокость, безверие, распутство, полное пренебрежение всеми человеческими обязанностями. Существом самым ненавистным на свете была для этого страшного человека его собственная мать. Госпожа де Брессак делала все, чтобы вернуть своего сына на стезю добродетели, но применяла слишком суровые методы, и в результате молодой человек, взбешенный этой суровостью, предавался своим порокам с еще большим пылом, а бедная дама получала на свой счет еще большую порцию ненависти.
— Не думайте, пожалуйста, — однажды сказал Брессак Жюстине, — что моя мать по своей воле занималась так ревностно вашими делами. Поверьте, что, если бы я ей не надоедал поминутно, она едва бы вспомнила о том, что вам наобещала. Вы благодарите ее за каждый шаг, а ведь это все — только моя работа. Да, Жюстина, это я должен получать от вас ту признательность, которую вы высказываете моей матери.
Конечно, я для вас малоинтересен. Вы, юная, красивая женщина, знаете, что мне не нужны ваши прелести. Нет, мое дитя, нет, дело в другом: испытывая глубокое отвращение ко всему, что делает женщину женщиной, я жду от вас услуг совсем иного рода, и когда вы убедитесь во всем том, что я сделал ради вашего успокоения, я надеюсь найти в вашей душе тот отклик, на который я вправе рассчитывать.
Подобные, повторяющиеся нередко разговоры были Жюстине не совсем ясны, и она толком не знала, что отвечать. Но все же отвечала, и, может быть, с излишней легкостью. Стоит ли в этом признаваться? Увы, скрывать ошибки Жюстины — значит обманывать доверие читателя и забывать об интересе, который до сих пор вызывали в нем именно эти ее ошибки и неудачи.
Как бы недостойно ни вел себя с нею Брессак в первый день их знакомства, она оказалась не в силах противиться захватившему ее нежному чувству к молодому человеку. Росту этого чувства способствовала и благодарность, испытываемая Жюстиной к нему, и возможность ежедневно любоваться дорогим существом. Словом, Жюстина полюбила этого отъявленного злодея с тем же пылом, с каким она поклонялась своему Богу, своей религии — добродетели. Сотни раз размышляла она о жестокосердии этого человека, о его отвращении к женщинам, о его развращенности, об их столь разительно отличавшихся взглядах на мораль — и все напрасно: ничто не могло погасить разгорающееся пламя. Потребуй Брессак у Жюстины ее жизнь, она отдала бы ее, сожалея лишь о том, что не располагает ничем большим, что можно было бы отдать единственной радости своего сердца. Такова любовь! Вот почему греки изображали ее с повязкой на глазах.
Но о своей страсти Жюстина молчала, а неблагодарный Брессак был далек от того, чтобы задумываться, почему при встрече с ним глаза Жюстины наполнялись слезами. А право, нетрудно было догадаться об этом по той стремительности, с какой она бросалась выполнять его желания. Правда, эту стремительность можно было объяснить себе и желанием скрыть, насколько позволяло Жюстине ее воспитание, грехи Брессака от неусыпного взора его матери. Но как бы то ни было, своим поведением, столь естественным для обольщенного сердца, Жюстина заслужила полное доверие Брессака, а все, что исходило от ее дорогого возлюбленного, приобретало в глазах Жюстины такую цену, что, воображая себя порою добившейся его любви, она была готова простить ему и его разврат, и его озлобленность, и даже самое страшное — все его замыслы против матери.
Невероятно, но Брессак осмелился однажды сделать Жюстине такое предложение.
— Среди тех людей, Жюстина, — сказал он, — которых я совращаю, некоторые соглашаются на это только из любезности. К тому же им, чтобы прийти в то состояние, какое мне требуется, необходимо увидеть обнаженную молодую женщину. Конечно, это для меня несколько оскорбительно, я бы хотел сам приводить их в такое состояние, но что делать? И раз уж это необходимо, я бы предпочел тебя всем другим женщинам. Я уверен в тебе. Ты уединишься с ними в моем кабинете и приведешь их ко мне только тогда, когда они будут вполне готовы.
— О сударь! — заплакав, ответила Жюстина. — Как вы можете предлагать мне такие вещи! И видеть вас, предающегося…
— Ах, Жюстина, — прервал ее Брессак, — разве можно когда-нибудь избавиться от этих склонностей! Если бы ты только могла понять всю сладость иллюзии почувствовать себя женщиной, не будучи ею! Какая странная причуда ума — ненавидеть женский пол и стремиться ему подражать. Как сладко преуспевать в этом! Как восхитительно быть любовницей всех, кто тебя пожелает! Отдаться в один и тот же день грузчику, лакею, солдату, извозчику; быть для них предметом любви, ревности, нежности. Быть обласканным, расцелованным, избитым и почти изнасилованным. Чувствовать себя победителем в их объятиях и побежденным у их ног, измучить их ласками и вновь пробудить излишествами. Ах нет, Жюстина, ты не понимаешь, какая радость во всем этом для натуры, подобной моей. Забудь мораль! О, если бы ты могла представить себе, как изысканны эти легкие прикосновения, это начальное щекотание нервов, а потом… взрыв страсти, безумие, потеря рассудка! Сотни поцелуев, один горячее другого, объятия делаются все теснее, мы переплетаемся, мы становимся единым существом. Мы жаждем, чтобы могучий, как Геракл, наш любовник проникал в нас все дальше и дальше, разрывал нас, чтобы его драгоценное семя заливало наши внутренности, обжигая их, в то время как мы проливаемся ему в руки. Ведь мы, Жюстина, созданы иначе, чем другие мужчины, и ту перегородку, которая преграждает путь в глубину вашей дыры, небо поместило у нас в противоположном месте, там, где мы приносим жертвы нашим возлюбленным. Нет ни одного из наслаждений, присущих вам, которым бы мы не насладились. Все ваши ухищрения знакомы и нам. Но мы обладаем еще и большим: мы никогда не изменяем своим причудам и мы преданы им до смерти.
Вот так изъяснялся господин де Брессак, проповедуя свои вкусы. Жюстина попыталась было напомнить ему об уважаемой женщине, которой обязан он своим появлением на свет, о том горе, которое он доставляет ей своими привычками. Однако она заметила в молодом человеке лишь досаду, нетерпение и злость на то, что он не может воспользоваться тем богатством, которое должно бы ему принадлежать. Она видела в нем одну лишь невыносимо жгучую ненависть к этой столь почтенной и добродетельной женщине, видела его бешеное возмущение необходимостью соблюдать то, что принято называть родственными чувствами и что на самом деле, при внимательном анализе, оказывается лишь пустым предрассудком.
Истинно, однако, то, что, преодолев этот предрассудок, легко переступить и через сотни других.
Порой неугомонная Жюстина прибегала и к аргументам религиозным. Черпающая утешение в этой химере, она пыталась посеять иллюзии и в душе молодого распутника.
Но Брессак — открытый противник божественных таинств, упрямый оппонент церковной догматики, озлобленный враг своего Творца, вместо того чтобы прислушаться к доводам Жюстины, предпочел склонять ее на свою сторону, дабы осветить потемки ее души светом философии и тем покончить со всеми предрассудками.
— Все религии, — говорил он ей в один прекрасный день, — исходят из одной и той же ложной предпосылки о необходимости Творца, существование которого нельзя, однако, ни доказать, ни признать. Вспомни-ка наставление Кер-де-Фера, который, по твоим словам, старался так же, как и я сейчас, тебя образумить. Нет ничего мудрее рассуждений этого разбойника, которого я почитаю за чрезвычайно умного человека. Пусть он находится на самом дне жизни, его рассудку это ничуть не мешает. Если все творения природы есть следствие законов, которым она подчиняется, если все действия и противодействия суть необходимые движения ее сущности, кто же является тогда верховным властелином, предоставляющим всему и вся, просто так, даром, без всякой видимой причины возможность существовать? Вот что говорил тебе твой наставник, милая девочка.
Что же после всего этого религия? Узда, которую тирания сильных набрасывает на более слабых. Вдобавок к этому надо сказать тем, кто желает господствовать над другими, что Бог выковал цепи, которыми они пользуются, а те, другие, подавленные собственной нищетой и ничтожеством, тупо верят в то, во что их заставляют верить. Религии, рожденные среди всех этих плутов, могут ли заслуживать уважения и веры? Есть ли хоть одна среди них, на которой не лежала бы печать обмана и тупости? Что я вижу в каждой? Я вижу Таинства, от которых содрогается рассудок, догмы, оскорбляющие природу, причудливые ритуалы, вызывающие лишь насмешки и отвращение. Но среди всего, что заслуживает нашего презрения, первенство по праву принадлежит двум романам, которые вышли в свет под названиями «Ветхий Завет» и «Новый Завет». Просмотрим бегло этот свод грубости, выдумок и нелепостей. Я буду задавать тебе вопросы, а ты отвечай, если сумеешь.
Во-первых, могу ли я признать, что евреи, которых тысячами сжигала инквизиция, в течение сорока веков были любимцами Бога? Как вы, поклоняющиеся их Святой книге, заставляли их умирать за то, что они следовали этой книге, этому закону? Почему ваш варварский и смешной Бог был столь несправедлив, что предпочел всему остальному миру маленькую еврейскую орду, а потом покинул этот излюбленный Им народец ради другой касты, еще более презираемой и ничтожной? Почему Он не хочет творить ради нас, хотя мы заняли в Его сердце место тех, ради которых эти чудеса творились когда-то?
Как согласуете вы еврейскую хронологию с хронологией китайцев, халдеев, финикийцев и египтян? Как объясните сорок различных способов летосчисления у комментаторов? Если я говорю, что эту книгу диктовал сам Бог, не ответят ли мне, что Бог гордится своим невежеством?
А как быть с тем, что сказано, будто бы Моисей писал в пустыне за Иорданом? Но ведь Моисей никогда не переходил Иордан!
В книге сказано, что Бог начертал законы для евреев на известняке, однако все авторы тех времен сообщают, что тогда все надписи делались либо на тесаных камнях, либо на глиняных табличках. Впрочем, допустим, что это указание верно. Но тогда я спрашиваю, как могли эти надписи сохраниться на столь непрочном материале? И как мог народ, разутый и раздетый, мучающийся в песках пустыни, думать о том, чтобы составлять законы?
Как оказались в книге, якобы продиктованной Богом, имена городов, никогда не существовавших на свете? А послания царям, которых иудеи в ту пору еще не знали? И тысячи других несообразностей?
А как вы относитесь к дикой истории с ребром Адама? Может быть — это аллегория? А как Бог создал свет прежде, чем создал солнце? А как он отделил свет от мрака, если мрак — не что иное, как отсутствие света. А как Он породил день еще до того, как появилось солнце? Не ясно ли, что ваш пошлый Бог столь же плохой физик, как и столь же невежественный географ и никудышный хронолог?
Хотите еще новых доказательств Его несообразностей? Разве не дико читать в одной из Его книг, что четыре реки, отстающие друг от друга на тысячи миль, все вытекают из одного источника, из земного рая? Что за дурацкое запрещение питаться плодами дерева, растущего в саду, который он сам же и насадил? И, запрещая, Он знал, что человек обязательно соблазнится. Значит, Он сам приготовил ловушку для человека. Что за мошенник ваш Бог! Я начал с того, что назвал Его глупцом, но при дальнейшем исследовании Он оказывается еще и великим злодеем!
А как вам нравится тот простак, прогуливающийся ежедневно с Адамом, Евой и Змием именно в полдень, в самую жару, когда солнце в том краю почти непереносимо? А почему спустя некоторое время Он вдруг расхотел, чтобы в Его саду дышали воздухом, и поставил у ворот ангела с пылающим мечом? Что может быть смешнее и нелепее этого сборища анекдотов?
А как вы объясните мне историю ангелов, совокуплявшихся с дщерями человеческими, чтобы породить гигантов? Если это тоже аллегория — прекрасно, но какой дикий ум сочинил все это!
А как вы будете выпутываться из истории с потопом, который длился по велению Божьему сорок дней и покрывал землю водой всего на восемнадцать дюймов? Как вы объясните мне водопады, льющиеся с небес, животных, прибывающих со всех сторон света, чтобы уместиться — размеры ведь указаны в вашей Божественной книге — в один большой сундук? И каким образом семья Ноя, состоявшая всего-навсего из восьми человек, могла управляться с этим великим множеством тварей?
О могущественный Бог евреев! Среди всех этих Ноевых животных Ты был самой тупой скотиной!
А что скажете вы о Вавилонской башне? Она, несомненно, была куда выше пирамид Египта, поскольку пирамидам-то Бог позволил не разрушаться.
А добряк Авраам, который в возрасте ста тридцати пяти лет решил выдать Сарру за свою сестру из боязни, что кто-то позарится на ее красоту. Разве вам не хочется улыбнуться при этом? Мне очень нравится бедняга Авраам, мне только хочется, чтобы он поменьше лгал, был более покладистым и не так противился, когда Господь ради его же блага предложил ему совершить обрезание.
А что, Жюстина, приводит меня в совершеннейший восторг, так это забавная история с содомитами, возжелавшими попользоваться задницами ангелов, и Лотом, который предпочел увидеть, как тем же способом берут его дочерей. Правда, в глазах таких знатоков, как жители Асфальтического побережья, это равноценной заменой не назовешь.
Но один вопрос вы разрешите, несомненно, тотчас же. Каким образом соляной столп, в который обратилась жена Лота, долгое время оставался цел и невредим под проливным дождем?
Как оправдаете вы благодеяния, свалившиеся на Иакова, обманувшего папашу Исаака и обокравшего своего тестя Лавана? Нравится ли вам явление Бога на лестнице и дуэль Иакова с ангелом? Ах, как это красиво! Как замечательно!
А скажите мне, как быть с маленькой погрешностью в сто девяносто два года, которую находят при подсчете годов пребывания евреев в Египте? Устраивает ли вас купание фараоновой дочки в Ниле, где отроду никто не купался из-за крокодилов?
Моисей взял в жены дочь идолопоклонника. Как же Бог, не терпящий идолопоклонничества, позволил это своему пророку? И почему жрецы фараона могли творить те же чудеса, что и Моисей? Как Моисей, ведомый вашим всемогущим Богом и имевший за собой шестьсот тридцать воинов, бежал со своим народом из Египта, вместо того чтобы завоевать страну, все первенцы которой были умерщвлены тем же Богом? Как могла преследовать этот народ кавалерия фараона, когда в составе египетских войск не было кавалерии, да и откуда ей было взяться, если пятая египетская казнь заключалась в том, что Бог весьма остроумно погубил всех лошадей?
Каким образом за неделю был создан Золотой Телец и как мог Моисей обратить его в пепел? И что же так легко позволил народ перерезать тысячи человек всего одной семье?
Ну а что подумаете вы о Божьей справедливости, когда Бог приказал Моисею, у которого была жена из племени медианитов, перебить двадцать четыре тысячи мужчин потому, что кто-то из евреев переспал с медианитанкой? И эти евреи, которых нам изображают жестокими, не были ли они добрейшими людьми, ибо не стали резать медианиток, не познавших мужчин? Но скажите мне, прошу вас, как можно удержаться от смеха, узнавая, что Моисей нашел в лагере медианитов тридцать две тысячи девственниц и шестьдесят одну тысячу ослиц? Приходилось почти что по две ослицы на одну девственницу: какой честный человек не был польщен, получив такой дар, чтобы использовать одно спереди, а другое сзади?
Но может быть, этот невежественный Бог — плохой географ, ужасный хронолог, отвратительный физик — оказался лучшим натуралистом? Нет, конечно, ибо Он уверяет нас, что зайца нельзя есть, потому что заяц, хотя он и жует жвачку, раздвоенных копыт не имеет. Тогда как любому школьнику, прошедшему естественную историю, известно, что зайцы жвачку не жуют и конечности у них скорее раздвоенные. Но особенно великолепным ваш величественный Бог предстает в качестве законодателя. Есть ли что-либо более мудрое, более значительное, чем предписание мужьям под угрозой смерти не спать со своими женами во время месячных? А точные и обязательные указания о том, как совершать омовения и подтираться? В самом деле, это такие важные вещи, так легко увидеть во всем этом дань Всемогущего! Как не полюбить Того, Кто столь заботливо наставляет нас в столь важных предметах? А для чего свершить чудо перехода через Иордан, если ширина реки не более сорока шагов!
И что же это за мощные стены Иерихона, которые рухнули от звука трубы?
Можно ли извинить Раав — блудницу, предавшую свою родину Иерихон? Да и к чему нужно было это предательство, если для взятия города достаточно было немного погудеть в трубу?
И как же это случилось, что Богу было угодно, чтобы именно из утробы этой шлюхи Раав вышел род, от которого ведет свое происхождение любимый Сын Божий?
А для чего надо было, чтобы отпрыск преступления и измены, ваш Иисус, о котором мы скоро поговорим, вел свою родословную еще и от кровосмесительной связи Фамари и Иуды, прелюбодеяния Давида и Вирсавии? О, как непостижимы замыслы Божии и как мы любим это бессмысленное существо!
А как вы смотрите на Иисуса Навина, прикончившего тридцать одного человека лишь затем, чтобы завладеть их добром? Может быть, стоит поговорить и о битве того же Иисуса с амореянами, во время которой Господь Бог, очень большой человеколюбец, забрасывал людей тяжелыми обломками скал в течение пяти часов?
А как мы согласуем с нашими познаниями в астрономии приказ Иисуса Навина Солнцу остановиться? Разве мы забыли, что Солнце неподвижно, а это Земля вращается вокруг него? То-то и оно!.. Вы скажете мне, что Бог мог и не знать о том прогрессе, который ждал нас в астрономии. Какой великий гений ваш Бог!
Что думаете вы об Иефвае, принесшем в жертву свою дочь, о том самом, который перерезал сорок две тысячи человек только потому, что язык их был не настолько правилен, чтобы произнести слово «шиболет».
Почему в вашем Новом Завете говорится об аде и безнравственной душе, тогда как в Ветхом, с которого списан Новый, нет об этих абсурдных материях ни слова?
А как сделать менее безнравственной эту чудесную сказочку о Левите, прибывшем на осле в город Гиву, которого хотели изнасиловать жители этого города? Бедняга, чтобы выпутаться из неприятностей, уступил им свою жену, но та, как и все женщины, не выдержала испытания содомским грехом и умерла. Ну прошу вас, объясните мне, к чему такие прелести в Боговдохновенной Книге?
Но уж одну вещь, я надеюсь, вы мне сможете растолковать. Я имею в виду 19-й стих главы Книги Судей. Помните, там говорится, что Господь, сопровождавший Иуду на войне, не смог даровать ему победы, так как у врагов были железные колесницы. Как же это возможно, что Бог, останавливающий небесные светила и много раз вмешивающийся в законы природы, ничего не сумел поделать с врагами своего народа из-за того, что у них были железные колесницы? Не означает ли это, что евреи были куда большими атеистами, чем нам это представляется, и всегда смотрели на своего Бога как на божество чисто местное. Локального, так сказать, покровителя, который то побеждал других богов, то оказывался слабее их. Как это сказано Иефваем: «Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Адонаи, Бог наш».
А еще прошу вас объяснить, откуда столько колесниц в горной стране, где передвигаться можно только на ослах?
И объясните мне еще и то, как в стране, лишенной лесов, Самсон мог поймать триста лисиц и пустить их с факелами на хвостах поджигать виноградники филистимлян? Поистине надо быть самому всего-навсего Челюстью Осла, чтобы сочинить такую басню и чтобы поверить в нее.
Поразмыслите-ка немного над судьбой доброго малого Товия, чей отец ослеп оттого, что в глаза ему попал помет ласточки. Об ангеле, который поспешил спуститься с того, что называют эмпиреями, специально, чтобы отправиться вместе с Товием вызволять у еврея Гаваила деньги отца Товия. О жене этого самого Товия, у которой было семеро мужей, и всем им дьявол ломает шею в первую же брачную ночь. О лечении больных глаз рыбьей желчью. Это удивительно занимательные истории; не знаю ничего лучше после романов малыша Пусе.
Но могу ли я разобраться без вашей помощи со Святым текстом, утверждающим, что прекрасная Юдифь происходит от Симеона, сына Рувимова, хотя Симеон был братом Рувима, согласно тому же Святому Писанию, которое ошибаться не может. Я очень люблю Эсфирь и преклоняюсь перед скромным Ассуиром, который взял еврейку в жены и спал с ней полгода, не догадываясь о ее происхождении.
Когда Саула объявили царем, евреи были в рабстве у филистимлян, и им не разрешали иметь при себе оружие; даже на то, чтобы наточить свои плуги и кухонные ножи, они обязаны были спрашивать у своих господ разрешения. Как же случилось, что Саул оказался во главе трехсот тридцати тысяч воинов? Да еще и в краю, где и тридцати тысячам можно было прокормиться с трудом? Что же это за победа его над филистимлянами?
Как он мог ее одержать?
Не менее смущает меня и ваш Давид. Мне огорчительно видеть в подобном злодее предка вашего Бога Иисуса. Как тяжко должно быть для личности, столь тесно связанной с Богом, иметь в родоначальниках убийцу, прелюбодея, похитителя женщин, сифилитика, мошенника — словом, того, кто по нынешним европейским законам не один раз был бы приговорен к колесованию.
Что же касается его богатства, а также сокровищ Соломона, согласитесь, что их трудно примирить с картиной общей бедности страны. Кстати, в стране этой пользовались исключительно ослами, откуда же у Соломона, по утверждению вашего Священного Писания, четыреста тысяч лошадей?
А как вы согласуете, объясните мне, пожалуйста, великолепные обещания пророков Израиля с постоянным рабством евреев — то под господством финикийцев и вавилонян, то под персами, сирийцами, римлянами и т. д.?
Иезекиль ваш представляется мне или большой свиньей, или великим развратником, когда он соглашается питаться калом, и совершенно скандализирует меня словами: «Поднялись груди твои, и волоса у тебя выросли, и простер я руку на тебя, и открыл наготу твою, и подарил тебе прекрасные наряды и много других вещей… А ты построила себе блудилище и раскидывала ноги для всякого мимоходящего, для тех, у кого был член величиной с ослиный, и для тех, кто изливал семя, подобно жеребцам». О целомудренная, стыдливая Жюстина, как вам понравятся подобные пассажи? Воистину книга эта должна именоваться Священной! Нельзя придумать более подходящей пищи духовной для юных девиц!
И еще, прошу вас, помогите мне разобраться с первыми стихами пророка Осии. Бог приказывает ему немедленно жениться на блуднице и родить от нее сына. Бедняга покорно выполняет приказ. Но Бог этим не удовольствовался: Ему нужно, чтобы он взял в жены женщину, которая наставит ему рога. Пророк снова полон послушания. Ответь же мне, чего ради подобные вещи рассыпаны в Священной книге, — какое воспитующее влияние окажет она на слепо верящих в эти возмутительные нелепости.
Ну а где ваши пояснения мне абсолютно необходимы, так это в Новом Завете. Мне весьма затруднительно связать между собой два родословия Иисуса Христа. Матфей сообщает, что отцом Иосифа был Иаков, а Лука называет того же Иосифа сыном Илии; один насчитывает пятьдесят шесть родословных, а другой — только сорок две. А для чего, в конце концов, это генеалогическое древо Иосифа, если не он был отцом Иисуса? Придерживаетесь ли вы мнения святого Амбросия о том, что ангел оплодотворил Марию через ухо (Maria per aurem impregnataest), или считаете, что прав иезуит Санчес, утверждающий, что она насладилась как обычная женщина во время своего совокупления с ангелом?
Если я осмелюсь, вслед за святым Лукой, утверждать, что Август повелел провести перепись в годы правления Квириния в Сирии, то мне расхохочутся в лицо, ибо нет никого, кто бы не знал, что в Римской империи никогда не проводилось всеобщей переписи и что губернатором Сирии в те годы был Вар, а не Квириний.
Когда я буду утверждать вместе с Матфеем, что святое семейство бежало в Египет, мне скажут, что это выдумка, что ни один из евангелистов не пишет об этом путешествии. А когда я соглашусь с тем, что святое семейство оставалось все время в Иудее, мне скажут, что оно пребывало в Египте.
Думаете ли вы, что астрономы не посмеются надо мной, когда я стану говорить о звезде, которая вела трех царей к яслям. Пойдемте дальше за этой сказкой: как могло случиться то, что Ирод, один из самых страшных деспотов, мог испугаться рождения бастарда у прелюбодейки, родившей его на скотном дворе? Очень надеюсь, что вы поможете мне постигнуть ту очаровательную манеру, с которой дьявол подхватил Бога и вознес его на вершину горы, чтобы тот увидел всю землю. Дьявол, обещающий Богу всякие блага, если только Бог согласится поклоняться дьяволу, может очень обескуражить добропорядочных людей, и я взываю перед вами о снисхождении к ним. Когда вы будете выходить замуж, Жюстина, очень прошу рассказать мне, как Бог, который почтит своим присутствием брачный пир, будет превращать воду в вино для людей, и так уже без меры пьяных.
Кушая фиги за вашим завтраком в конце июля, вы также поясните мне, почему Бог, оголодав, попросил, чтобы Ему дали такие же фиги в начале марта, когда время этих плодов еще не наступило?
После этих разъяснений мне остается всего несколько пустяков. К примеру, придется говорить, что Бог был приговорен к повешению за первородный грех. Если мне ответят, что вопрос о первородном грехе не трактуется ни в Ветхом, ни в Новом Завете, что там говорится лишь о том, что Адам был приговорен к смерти в день, когда сорвал плод с древа познания, но что за это его все же не убили, я просто пожму плечами. Но если меня сочтут сумасшедшим, утверждающим, что Бог был наказан за яблоко, съеденное за четыре тысячи лет до этого, я, признаться, буду в большом смущении.
Соглашаться ли мне с Лукой, что Бог вознесся в небеса в маленькой деревушке Вифании, или с Матфеем, утверждающим, что это произошло в Галилее? Или предпочесть мнение одного ученого-богослова, который, чтобы примирить обе точки зрения, говорит, что одной ногой Бог стоял в Вифании, а другой — в Галилее?
Просветите меня, почему «Кредо», которое называют Символом Веры апостолов, появилось только во времена Иеронима и Руфина, то есть четыре столетия спустя после апостолов? Скажите мне, почему первые отцы Церкви цитируют всегда лишь Евангелия, называемые апокрифами? Не служит ли это убедительным доказательством того, что в те времена четыре канонических Евангелия еще не были сочинены?
Все эти плутовские уловки, к которым ложь и коварство обязаны прибегать для подкрепления христианских нелепиц, не помешают ли они вам оправдать их в моих глазах?
Скажите мне, почему вы признаете семь Таинств, нигде не упоминаемых Христом? Почему вы так почитаете Троицу, хотя о ней у Христа нет ни слова? Словом, почему Бог, предусмотревший, казалось бы, так много, совершенно не позаботился о вещах, необходимых для нашего спасения?
Оставим на время все, что говорят нам о Христе. Будем основываться лишь на Его словах и Его поступках более, чем на словах тех, кто нам о нем рассказывает. Как можно, скажите, пожалуйста, людям хоть немного рассудительным поверить темным словесам и сомнительным фокусам этого ничтожного учредителя дикого культа! Был ли когда-нибудь ярмарочный зазывала более достойным всеобщего презрения, чем Он? Да и что это за прокаженный еврей такой, сын шлюхи и солдата, рожденный в самом заброшенном уголке страны, осмеливающийся вещать от имени Того, Кого почитают Творцом Вселенной? На такие высокие претензии, согласитесь, Жюстина, надо иметь какие-то права. Что же было у этого смехотворного Посланца? Изменил ли Он облик земли? Заставил расцвесть увядшие цветы? Заставил солнце светить днем и ночью? Исчезли окончательно все пороки? Наконец, наслаждаемся ли мы всеобщим счастьем? Ничего подобного: разными фокусами, шутками, каламбурами [3] возвестил о себе миру Посланец Божий. В почтенном обществе рабов, ремесленников и публичных женщин Небесный Правитель проявлял свое величие. Пьянствуя с одними, совокупляясь с другими, Сын Бога, да что я говорю — сам Бог, подчинял своим законам закоренелых грешников. Не прибегая к таким фарсам, мог ли Он выполнить свою миссию? Но кто бы Он ни был, Ему повезло: заурядные мошенники примкнули к мошеннику великому, образовалась секта, догмы этого проходимца соблазнили какое-то количество евреев. Подавляемые римской мощью, они с радостью кинулись к новой религии, которая освобождала их от цепей, несколько ослабляя прежние путы. Намерения их были разгаданы, мятежников арестовали, вожак их погиб. Правда, за преступления такого рода смерть могла быть назначена и не столь легкая. По непростительной слепоте политиков ученикам этого подонка позволили разбежаться, вместо того чтобы прикончить их вместе с Ним. Фанатизм овладел умами: женщины рыдали, безумцы спорили друг с другом, идиоты уверовали, и вот самое презренное из существ, самый неловкий плут, самый неуклюжий самозванец стал Богом, Сыном Божьим, во всем равным Отцу своему! Все Его бредни оказались освященными, все Его слова стали законом, а фокусы — таинствами. Грудь Его пресловутого папеньки распахнулась, чтобы принять туда Его, и Создатель мира, некогда весьма простого строения, стал троичным, приняв в себя еще и Бога-Сына. И что же, этот всемогущий Бог пребывает там, вверху? Да нет же! По прихоти священника, то есть по прихоти покрытого преступлениями и ложью негодяя, этот великий Бог, Творец всего, что мы видим вокруг, унижается до того, чтобы миллионы раз по утрам превращаться в кусочек теста, перевариваемого в кишках своих верных поклонников, и потом выбрасываться из их желудков мерзкими испражнениями. И все это совершается для удовлетворения возлюбленного Сына, придумавшего это мерзкое кощунство как-то раз за ужином в кабачке. Он сказал: «Так должно быть». Он сказал: «Сей хлеб, который вы видите, станет Моей плотью, и вы переварите ее, как хлеб. Я — Бог. Значит, Бог будет съеден вами и переварен вами и превратится в кал, ибо я так сказал. И человек будет съедать своего Бога и испражняться Им, ибо Бог сей добр и всемогущ». И такая чушь распространяется все шире, объясняют это ее возвышенностью, святостью и всемогуществом Того, Кто ее возвестил, хотя причины заключаются в жульничестве одних и в доверчивой глупости других.
И вот она утверждается на троне, эта гнусная религия; и ее глава — слабый, жестокий, невежественный, фанатичный, который, украсив себя царским венцом, оскверняет все уголки земли. О Жюстина, какой тяжестью давят ее постулаты на умы пытливые, философские! Может ли разум видеть в этом сборище страшных сказок нечто иное, чем отвратительный плод лживости кучки людей и слепой доверчивости бесчисленных толп? Если бы Бог желал, чтобы мы обладали истинной религией, если бы Он был действительно Всемогущ, или, вернее сказать, если бы это и впрямь был Бог, неужели нужны были Ему столь недостойные средства, чтобы заставить нас следовать Его законам? Выбрал бы Он своим вестником презренного бродягу? Если бы Он был действительно высшим, всемогущим, справедливым, добрым, этот Бог, о котором вы говорите, зачем нужны Ему эти фарсы, эти загадки, которыми Он пытается убедить нас в своей мудрости и истинности? Единственный правитель движения светил и движения сердец человеческих, разве не мог Он заставить служить себе звезды, чтобы впечатать Свои законы в наши сердца? Если б однажды Он изобразил огненными литерами на челе небесного светила этот закон, который Он пожелал бы нам дать! Во всех концах мира люди, увидевшие и прочитавшие его, могли бы считаться преступниками, откажись они следовать этому закону. Ничто не могло бы оправдать их неверие! Но Он выбрал для объявления своей воли заброшенный уголок Азии, народ самый лукавый и самый мистически настроенный. Вестником Его оказался грязный ремесленник — тупой и плутоватый, так изложивший Его учение, что его невозможно понять со всей ясностью. Он даровал знание небольшой кучке людей, оставив остальную массу в заблуждении и еще наказав их за это! Нет, нет, Жюстина, все эти несообразности не годятся нам в путеводительные идеи; я предпочел бы тысячу раз умереть, чем поверить в их истинность. Нет такого Бога и никогда не было! Эта химера существует только в головах безумцев; ни одно мыслящее существо не может ни определить Его, ни признать Его бытие. Но природа, скажете вы мне, непредставима без Бога. Понятно. Иными словами, чтобы разъяснить мне то, в чем вы разбираетесь весьма слабо, вы хотите найти причину там, где вы вообще ничего не понимаете: вы надеетесь прояснить мрак, увеличивая непроницаемость завесы. Вы полагаете разбить путы, увеличивая их число. Легковерные и восторженные натуралисты, чтобы убедить нас в существовании Бога, переписывают трактаты по ботанике. Погрузитесь, подобно Ренелону, в подробное изучение частей человеческого тела, направьте свой взгляд в небо, поражаясь движениям звезд. Замрите от восхищения перед бабочками, насекомыми, полипами, всеми организованными атомами, в которых вы чаете увидеть величие и искусность замыслов Бога. Но все эти вещи, что бы вы ни говорили, не свидетельствуют о существовании вашего воображаемого Существа. Они свидетельствуют лишь о том, что у вас нет верного представления о многообразии материи, о бесчисленном множестве комбинаций, составляющих наш мир. Они доказывают лишь то, что вы не знаете природу, раз полагаете ее неспособной производить самые различные формы, которые не даются вашим глазам, будь они даже вооружены микроскопом.
Нам уверенно заявляют, что не бывает действия без причины, нам постоянно твердят, что мир не создан сам по себе. Но мир и есть причина. Он не действие, не творение, он не создан, он был всегда таким, каким мы его видим. Его существование обусловлено необходимостью. Он сам по себе причина, повод, основание. Природа, суть которой есть действие и воспроизводство, не нуждается для решения своих задач ни в каком невидимом Творце, более непознаваемом, чем она сама. Материя движется за счет собственной энергии. Вы видите постоянное изменение, постоянное движение природы и вы же отказываете ей в энергии! Ей внешний побудитель не нужен. Перестаньте же думать о нем, вернитесь из мира воображаемого в мир реальный, в мир подлинный. Ах, Жюстина, как мне отвратительна идея Бога! Как она возмущает мой разум, угнетает мое сердце. Если бы атеизму понадобились мученики, я бы первым откликнулся на призыв — вот она, моя кровь, возьмите ее!
Возненавидьте же эти ужасы, дитя мое! Пусть оскорбления, ими наносимые, их унижения только укрепят наше презрение к ним. Как я стал презирать эти топорно сработанные бредни, едва открылись мои глаза! Берите пример с меня, если хотите быть счастливой и свободной: подобно мне, ненавидьте, высмеивайте, отторгните от себя пресловутый предмет этого культа да и сам культ тоже!
Но, говорят нам глупцы, если уж вы не религиозны, то будьте хотя бы нравственны, придерживайтесь правил морали. Идиоты! Какова же она, мораль, которую вы проповедуете? И что за нужда в ней человеку, желающему благоденствовать на земле? Что касается меня, дитя мое, то я знаю только одну мораль: мне надо быть счастливым, несмотря ни на что, мне не надо отказываться ни от чего, что может послужить для моего благополучия в этом мире, пусть для этого придется смущать покой других, присваивать их добро. Природа, производя нас на свет одинокими, ни в коей мере не принуждает нас заботиться о своих ближних. Если же мы иногда и заботимся о них, то исключительно по соображениям меркантильным. Скажу больше, из чистого эгоизма. Мы не вредим другим из боязни, чтобы не навредили нам. Но тот, кто силен настолько, что не страшится ответного действия, должен смело следовать своим наклонностям, а самая сильная страсть человеческая — страсть причинять зло, быть деспотом для других. Так повелевает природа, и лишь необходимость жить в обществе как-то умеряет эту страсть.
О Жюстина! Моя единственная мораль заключается в том, чтобы делать все, что мне делать угодно, и никогда ни в чем себе не отказывать. Мои добродетели — это пороки, а преступными для меня являются ваши добрые поступки. То, что вам кажется благопристойным и почтенным, во мне вызывает омерзение, ваши благие намерения меня отталкивают, а ваше добролюбие внушает мне ужас. И если я еще не вышел, подобно Кер-де-Феру, грабить и убивать на большую дорогу, то это лишь потому, что я богат и могу наслаждаться возможностью причинять зло, не подвергая себя большим опасностям.
У мягкосердечной Жюстины не было достаточных средств для опровержения столь сильных аргументов. Она отвечала лишь потоками слез. Это средство беззащитных, видящих, как у них похищают утешавшую их химеру. Они не решаются восстановить здание, только что уничтоженное холодным философом, но они его оплакивают. Пустота на его месте приводит их в ужас. Не пользуясь, в отличие от людей могущественных, наслаждениями деспотизма, они страшатся рабства, понимая, что их тиран свободен от всяких сдерживающих пут.
Ежедневно Брессак, используя подобные средства убеждения, старался развратить Жюстину, но цели своей окончательно так и не добился.
Бедняжка цеплялась за добродетель по необходимости: судьба, отказав ей в способности к преступлению, избавила ее в то же время и от стремления стряхнуть с себя ярмо, которое является, по сути, издержкой печального существования и накладывается на подобных ей обществом. Вот и вся тайна добродетельной нищеты.
Рассудительная и сострадательная госпожа де Брессак и не подозревала, какие несокрушимые системы возводил ее сын для оправдания тех пороков, которым он предавался. Она просто проливала горькие слезы на груди преданной Жюстины, полюбившейся ей и своим умом, и мягкосердечием. Именно ей поверяла госпожа де Брессак все свои горести.
Между тем поведение сына по отношению к ней преступало все мыслимые пределы. Юный граф решил больше не стесняться: он не только окружил свою мать всей той сволочью, что служила для его утех, но дошел в своем исступлении и дерзости до того, что объявил этой почтенной даме, что если она и впредь будет препятствовать его забавам и осуждать его вкусы, то он докажет ей все их очарование умиротворением своей плоти прямо у нее на глазах.
И вот здесь та пунктуальность, которую мы приняли за непреложное правило, тяжким грузом ложится на наши добродетели. Но что делать: надо приступать к изображению. Мы обещали быть правдивыми. Всякое умолчание, всякая вуаль, наброшенная на картину, нанесет вред нашим читателям, чье благорасположение нам куда важнее, чем все предрассудки расхожей морали.
Госпожа де Брессак имела обыкновение проводить дни Пасхи в своем имении. Здесь ей было спокойнее, да и местный священник своей мягкостью, даже некоторой робостью пришелся ей по душе. Итак, госпожа де Брессак отправилась в путь, взяв с собой лишь двух-трех слуг да Жюстину. Но сын ее, никак не намереваясь скучать, пока его мать будет общаться с ненавистным ему Богом, захватил с собою целый поезд камердинеров, лакеев, посыльных, секретарей, жокеев — словом, всех тех, кто обслуживал его, доставляя ему известные нашим читателям радости. Это не понравилось госпоже де Брессак: она осмелилась заметить сыну, что для недельного пребывания в замке вовсе не требуется тащить за собой такую толпу. Высказала она все это к тому же весьма строгим, повелительным тоном.
— Послушай-ка, — сказал Брессак Жюстине, невольно ставшей выразителем настроений своей госпожи. — Скажи моей матери, что мне не понравился тон ее разговора со мною… Пришло время проучить ее и исправить. Так вот, несмотря на все ваши богомольные церемонии, которыми она занималась сегодня утром с тобою, и на то, что на тебя, как я вижу, нисколько не подействовали мои увещания и ты по-прежнему остаешься добродетельной ханжой… Несмотря, говорю, на все это, я намерен тотчас же при тебе дать ей маленький урок, после которого, надеюсь, она забудет о своих упреках.
— О сударь!
— Выполняйте. Если я приказываю, никаких возражений быть не может!
Ворота замка были заперты. Двум слугам, поставленным у ворот, приказано было отвечать всем, что госпожа уехала в Париж. Брессак поднялся в покои своей матери с верным Жасмином и еще с одним своим миньоном по имени Жозеф, красивым, как ангел, безжалостным, как палач, и с мужскими статями, как у Геркулеса.
— Мадам, — сказал Брессак, отворяя двери, — сейчас вы убедитесь, что я сдержу свое слово и смогу показать вам, в какой восторг погружают меня те эксцессы, против которых вы упорно боретесь. Уверен, что после этого всякое противодействие с вашей стороны прекратится.
— Но, сын мой…
— Молчите, мадам. Не воображайте себе, что пресловутое звание матери дает вам какие-то права на меня. В глазах людей, подобных мне, совокупление с мужем для того, чтобы потом родить ребенка, не представляется никакой заслугой, и никого ни с кем ничем не связывает. Сейчас вы поймете, в чем дело, мадам. Когда вы осуждали мои пристрастия, я убеждал вас понять их и примириться с ними. Теперь вы увидите, что эти наслаждения слишком велики, чтобы отказываться от них, и наконец-то предпочтете, надеюсь, это блаженство страсти смешной строгости своих запретов.
С этими словами Брессак, предварительно распорядившись закрыть в спальне все двери и окна, приблизился к ложу, на которое госпожа де Брессак только что прилегла отдохнуть от утренних молебствий. Грубо схватив ее и не давая подняться, Брессак приказал Жозефу держать госпожу, а сам приготовился, расположившись совсем рядом с нею, предоставить свой зад в распоряжение всегда готового к таким услугам Жасмина.
— Наблюдайте, мадам, — произнес злодей, — внимательно наблюдайте, прошу вас, эти телодвижения… Наглядитесь вволю на тот экстаз, в который погрузят меня мощные удары моего любовника, посмотрите, как поднялся мой член… Постойте-ка! Жозеф вполне может удерживать вас одной рукой, а другой он поможет мне извергнуть на ваши мясистые ягодицы сперму. Вас увлажнит мой сок, мадам. Он оросит вас, и это, быть может, напомнит вам счастливые минуты, когда мой весьма почтенный батюшка мял ваше брюшко. Но, Жюстина, что я вижу! Ты отвернулась! А ну-ка живо ляг рядом со своей госпожой и помоги Жозефу держать ее.
Невозможно с первого взгляда разобраться в том, что испытывали разные персонажи этой сцены. Но приглядимся: Жюстина, вся в слезах, покорилась страшному приказу, госпожа де Брессак бранилась, а Жозеф, разгоряченный увиденным, раскачивал свой чудовищный член, который только и ждал, куда бы проникнуть; Жасмин натягивал своего господина, а гнусный Брессак уже готовился брызнуть соком на белоснежную кожу родной матери.
— Одну минуту, — сказал вдруг он, отодвигаясь чуть в сторону. — Тут надо кое-что изменить. Жозеф, возьми-ка розги и доставь мне удовольствие видеть, как ты будешь сечь мою матушку. Только не щади ее, прошу тебя. А вы, Жюстина, возьмите у Жозефа мой член и направьте его к ягодицам вашей патронессы. Только раскачивайте его так, чтобы из него брызнуло как раз в тот момент, когда на ягодицах моей мамочки от усилий Жозефа выступит первая кровь.
Увы! Все было исполнено в точности. Госпожа де Брессак кричала от боли, кровопийца Жозеф буквально раздирал ей кожу своими ударами. Жасмин, излившись в зад своего гнусного хозяина, пришел на смену Жозефу, взяв у него пучок розг. Жозеф заменил Жасмина и принялся за их общего хозяина, а Жюстина неловкой рукой продолжала его мастурбировать.
— Сударь, — простонала госпожа де Брессак, — такого надругательства я не забуду до конца моих дней.
— Очень надеюсь, очень надеюсь на это, мадам, — живо подхватил Брессак. — Мне именно и хотелось, чтобы вы ни на миг не забывали эту сцену. Чтобы вы помнили: она может повториться, стоит вам только приняться за старое.
И тут зрелище окровавленных ягодиц госпожи де Брессак побудило нашего развратника извлечь нечто большее из этой пикантной ситуации.
— Ах, какие полушария, мадам, — воскликнул он. — Я чувствую, что необходимо продвинуться чуть дальше. В вашу честь я совершу неподражаемый подвиг! О, этот белоснежный зад! Я и не думал, что он может быть таким соблазнительным! Он так и зовет меня изменить моим вкусам! Но сначала я должен отстегать его…
И злодей взял в руки розги. Он хлестал свою мать в то время, как его самого продолжали отделывать. Затем, отбросив орудие пытки, он вонзился ей в анус.
— В самом деле, — проговорил он, — в самом деле, клянусь честью, вы с этой стороны девственница! А, черт побери, как это дивно — всаживать в зад собственной матери! Подойдите-ка поближе, Жюстина. Раз уж я решился на такое оскорбление своего культа, будьте моей соучастницей: пожалуйте-ка мне ваш задик, пусть мои руки попользуются им.
Жюстина залилась краской. Но как можно отказать тому, кого любишь? Всем этим разнузданным негодяям был представлен на обозрение ее миниатюрный зад. Им восхищались, его ощупывали. Но обязанность мастурбировать с Жюстины не сняли: ее нежным пальчикам пришлось сжимать и поглаживать основание члена, углубившегося в материнский зад, пока семя сына не хлынуло потоком во внутренности госпожи де Брессак. Бедная женщина потеряла сознание.
Юный негодяй покинул наконец поле сражения, ничуть не обеспокоенный положением почтенной дамы, а Жюстина осталась с нею, чтобы привести ее в чувство и утешить, если это окажется возможным.
Наши читатели легко представят себе, как это происшествие потрясло нашу неудачливую героиню. Как она стремилась вытравить из своего сердца постигнувшую ее ужасную страсть. Но любовь — болезнь почти неизлечимая: чем больше предпринимаешь усилий, чтобы погасить ее, тем ярче разгорается ее пламя. Никогда гнусный Брессак не представал в глазах бедной девочки столь привлекательным и любимым, как в те минуты, когда разум настоятельно требовал от нее ненависти и презрения.

Глава пятая

Замысел отвратительного преступления. Попытки его предотвратить. Рассуждения преступника. Подготовка и осуществление этой мерзости. Побег Жюстины

Два года прожила Жюстина в этом доме, терзаемая теми же огорчениями и утешаемая все тою же надеждою, когда нечестивый Брессак, полагая, что теперь он может быть в ней уверен, решил поделиться с нею своими гнусными замыслами.
Случилось это в пору их пребывания в деревне, когда Жюстина оставалась одна подле своей госпожи, — старшая камеристка по каким-то неотложным делам задержалась в Париже. Как-то вечером, едва Жюстина вернулась от госпожи к себе, Брессак постучал в ее дверь и попросил уделить ему время для очень нужной беседы. Как можно было отказать ему! Он вошел, тщательно закрыл за собою дверь и, устроившись рядом с Жюстиной в кресле, начал так:
— Послушай-ка, Жюстина. — Он на мгновение замолчал, словно обдумывая дальнейшее. — Я должен тебе сказать чрезвычайно важную вещь. Поклянись, что никогда никому меня не выдашь.
— О сударь! Неужели вы считаете меня способной обмануть ваше доверие?
— Ты не знаешь, чем ты рискуешь, если я увижу, что допустил ошибку, открывшись тебе…
— Самым ужасным для меня была бы утрата вашего доверия. Ничем более страшным мне нельзя угрожать.
— Дорогая моя, — продолжал Брессак, трогая руку Жюстины, — ты знаешь, как я ненавижу свою мать… Так вот… Признаюсь тебе: я приговорил ее к смерти, и ты должна мне помочь…
— Я? — воскликнула, отшатнувшись от него, Жюстина. — О сударь! Как вы могли решиться на такой поступок? Нет, нет, если надо, располагайте жизнью моею, но только не настаивайте на моем соучастии в этом задуманном вами ужасном преступлении!
— Выслушай же меня, Жюстина, — сказал Брессак, ласково привлекая ее к себе. — Я предполагал, что ты встретишь это с отвращением, но ты умна, и я льщу себя надеждой, что смогу доказать тебе, что преступление это, которое кажется тебе чудовищным, в сущности, весьма простая вещь.
Два злодеяния предстали здесь твоему незрелому мировоззрению: уничтожение существа, подобного нам, и то умножение зла, которое, по твоему мнению, в результате этого уничтожения непременно произойдет.
Что касается уничтожения себе подобных, моя милая девочка, да будет тебе известно, что это преступление мнимое: уничтожение вообще не во власти человека. В самом крайнем случае он может лишь изменить форму существования, но заставить жизнь исчезнуть он не в силах. Все формы жизни равны в глазах природы, ничто не пропадает в ее гигантском горниле. Там идет непрекращающаяся плавка. Различные части материи исчезают в ней и появляются вновь, но уже в ином обличье. Что природе наши поступки? Ни один из них не может ее задеть, ни один не оскорбит ее величественности, все они одинаково безразличны ей. Ее рука не дрогнет от того, что эта куча плоти, представляющей собой двуногое существо, завтра переплавится в тысячи насекомых. Осмелимся ли мы утверждать, что создание этого двуногого стоит ей больше, чем изготовление мириадов червей, и что именно двуногое животное интересует ее более всего? Когда меня убедят в превосходстве нашего существования, когда мне докажут, что оно чрезвычайно важно для природы, тогда я, пожалуй, соглашусь, что убийство — преступление. Но пока самые глубокие исследования показывают, что и самые сложные творения живут по тем же законам, что и самые простые, я никогда не соглашусь с тем, что превращение одного из этих творений в тысячи других может как-то помешать целям природы.
Все животные, все растения растут, потребляют пищу, разрушаются и вновь возникают, не зная подлинной смерти, полного исчезновения, а лишь бесконечное число раз видоизменяясь. Всякий организм, говорю я, который сегодня предстоит перед нами в одном виде, а через несколько лет предстанет в другом, может некой прихотливою волей изменяться по тысяче раз на дню, ничуть не оскорбляя этим законов природы. Надо только тем действием, которое очень несправедливо называют преступным, вызвать к жизни энергию созидательного разрушения. Глупец же или равнодушный не решается ни на какие изменения. Более того, он еще гордится своим бездействием, он считает, что акт разрушения может быть только преступным актом. Да, дорогая Жюстина, мы не делаем ничего, что бы не было нам внушено природой. Страсти человеческие всего лишь средства выполнить ее предначертания. Ей нужно, чтобы на свет явилось новое существо, — она внушает нам любовь, и это существо рождается на свет — это созидание. Она нуждается в разрушении — роняет в наши сердца семена мщения, скупости, тщеславия, страсти к наживе, и вот происходит убийство. Но она всегда старается ради самой себя, а мы становимся, сами этого, может быть, не сознавая, лишь проводниками и исполнителями всех без исключения ее капризов.
Законам природы подчинено все в мире. Но если стихия действует, совершенно не принимая во внимание частные интересы людей, люди, также подвергаясь различным воздействиям материи, вправе использовать все дарованные им способности для своей безопасности и благоденствия. Как же можно после этого говорить, что человек разнузданный, подчиняющийся страстям, может своим поведением вызвать гнев природы, коли она сама внушила ему эти страсти? Может ли слепое орудие узурпировать права владельца этого орудия? Так убедимся же наконец, что жизнь человеческая подчинена тем же общим законам, что и жизнь животных, — по этим общим законам рука природы управляет всем миром. Решимся ли мы утверждать, что человек, смело распоряжающийся жизнью животных, не может распорядиться жизнью себе подобного? Это утверждение обличает лишь человеческое себялюбие и людскую гордыню. Все животные предоставлены собственной осторожности, ловкости, силе, всем им предоставлены равные права быть и жертвой, и убийцей. Все они равно получили от природы право корректировать процессы этой природы настолько, насколько им позволяют их способности. Мир перестал бы существовать, если бы не было такого права: каждое движение, каждое действие человека меняют строй какой-то части материи и отклоняют от обычного течения общие законы движения. Сближая эти понятия, сопоставляя последствия, мы приходим к выводу, что человеческая жизнь зависит от этих общих законов и ничего нет противоестественного, если эти законы чуть-чуть корректировать тем или иным способом, доступным для человека. А из этого становится ясно, что каждому человеку дано право распоряжаться жизнью себе подобного и пользоваться этим правом настолько, насколько позволяют ему это силы, дарованные природой.
Убедил ли я тебя теперь, Жюстина, что жизнь даже самого важного из людей природе совершенно безразлична? Если природа оставила за собой особенное попечение о человеческой жизни, то получается, что способ, к которому прибегают, чтобы узурпировать ее права, будет выглядеть равно дурно независимо от того, направлено ли это действие на сохранение чего-либо или на разрушение. И если я остановлю камень, готовый размозжить голову моему соседу, я совершу такое же преступление, как если бы вонзил кинжал ему в спину. С этого момента я колеблю законы природы, с этого момента я присваиваю себе ее права, продлевая ту жизнь, которой могущественной рукой природы уже был намечен предел. Копыта взбесившейся лошади, жала змеи, укуса ядовитого насекомого достаточно, чтобы покончить с существом, кажущимся нам столь могущественным и жизнь которого имеет в наших глазах огромную ценность. Так не абсурдно ли полагать, что наши страсти совершенно законно распоряжаются явлениями, которые зависят от столь случайных и ничтожных вещей? А не есть ли наши страсти такие же проводники воли природы, как насекомое, смертельно жалящее человека, или растение, отравляющее его? Я не считался бы преступником, останови я, если б у меня достало на это сил, течение Нила и Дуная. И я буду им признан, если отвращу несколько капель крови от течения по предназначенному им пути! Нет ни единого существа в мире, не подчиненного могучей власти природы; нет никого, кто мог бы, каким бы могучим и уверенным ни казалось нам его действие, расстроить планы природы, потрясти порядок, установленный во вселенной.
Я разрушил некий субъект — он мертв. Но элементы, из которых он был образован, разве не существуют по-прежнему в мире и разве теперь они не столь же необходимы великому механизму Вселенной, как и тогда, когда они составляли существо, разрушенное мною? Жив ли, мертв ли человек, ничто не изменилось в мире, ничто не исчезло из него. Было истинным богохульством отваживаться утверждать, что столь жалкие существа, как мы, могут каким-либо образом поколебать мировой порядок и подменить собою природу. Допустим на минуту, если вам это угодно, что нас обяжут беспрестанно творить добро. Ho обязанность эта должна быть несколько ограничена: добро, получаемое обществом от существования того, кто весьма меня смущает, не равно, разумеется, тем неудобствам, которые я испытываю от срока жизни этого человека. Зачем же мне продлевать его дни, когда они имеют весьма сомнительную ценность для других и ложатся тяжким бременем на меня? Пойду дальше: если убийство зло, то оно остается таковым во всех случаях, при любых условиях. Тогда все властители, все народы, играющие человеческой жизнью в своих интересах, — словом, все смертоубийственные мечи, опускающиеся на голову человека, преступны или равным образом невиновны. Если они преступны, то и я могу быть таким же, так как сумма страстей и интересов народа слагается из страстей и интересов частных лиц, и нельзя позволять народу приносить себя в жертву ради своих страстей или своих интересов, не позволяя в то же время поступать подобным же образом и отдельным особям, этот народ составляющим. Предположим теперь второе: все они невиновны. Чем же рискую я во всех тех случаях, когда моя страсть или мои интересы побуждают меня к таким поступкам? И какими глазами посмотрим мы на того, кто осмелится назвать эти действия преступными?
Нет, нет, Жюстина, природа не дает нам возможности совершать преступления, разрушающие ее хозяйство. Разве не вполне очевидно, что у самого слабого нет возможности хоть как-то задеть самого могущественного. Кто мы по отношению к природе? Могла ли она, создавая нас, вложить в нас способность вредить ей? Не является ли акт убийства одним из тех действий, что служат исполнению ее желаний, позволяющих этим действиям никогда не прекращаться?
Можно ли повредить природе, подражая ей? Может ли она оскорбиться, видя, как человек делает то, что она совершает ежедневно и ежечасно? Раз доказано, что природа может созидать, лишь разрушая, разве не в ее целях множить число разрушений? И потому человек, со страстью и беспрестанно творящий смертоубийства, не самый ли угодный для нее человек? Первейшее и самое прекрасное качество природы — ее постоянная изменчивость, ее постоянное пребывание в движении. Но это движение — всего лишь цепь постоянных преступлений. Только благодаря им она и существует. Она живет, она поддерживает, она упрочивает себя только силами разрушительными. Повторю еще раз: существо бездейственное, бесхарактерное, вялое, иными словами, существо добродетельное, несомненно, ничего не стоит в глазах природы, ибо его апатия, его безразличие, его бездейственность погружают природу в хаос и нарушают установления космоса. Итак, быть — значит совершать преступления. Я совершаю преступления — следовательно, я существую, служу природе, следую ее предначертаниям, исполняю ее желания.
Но существо, которое мне предстоит разрушить, моя мать. Вот второй угол зрения, под которым мы должны рассмотреть понятие убийства.
Не приходится сомневаться, что единственный мотив супружеского соития есть наслаждение, ожидаемое матерью от этого акта. Это установленный факт, и я спрашиваю: откуда же родиться признательности в сердце плода этого чисто эгоистического акта? Для кого же старается мать — для себя или для своего ребенка? Думаю, что это вопросы риторические. Однако дитя появилось на свет, мать его вскармливает. Есть ли в этой второй операции основание для благодарности, которое мы ищем? Уверен, что нет. Если мать оказывает подобную услугу своему ребенку, то ею движет совершенно естественное желание освободить свои железы от молока во избежание угрозы серьезного заболевания. Она уподобляется самкам животных, которых молоко убило бы, если бы они не начинали тотчас же от него освобождаться. Где еще найдут они столь легкий способ избавиться от угрозы своему здоровью и даже самой жизни? Следовательно, не дитя должно быть благодарно матери, а, напротив, мать должна быть благодарна своему ребенку за столь огромную услугу. Итак, ребенок родился, выкормлен, а мы пока так и не нашли ничего, за что он должен бы благодарить свою мать.
Ну а как быть с заботами, говорите вы мне, которыми окружен ребенок в пору, наступающую после раннего детства? Да никак! Поскольку и здесь нет иного мотива, кроме материнского тщеславия и гордыни. Ведь и здесь молчаливая природа не повелевает женщине более того, что она повелевает самкам животных. Ничего сверх необходимых забот о жизни ребенка и собственном здоровье. Это такой же механизм, который порождает сожительство виноградной лозы и молодого вяза. Сверх этого, говорю я, природа не предписывает ничего. Мать может бросить дитя, ребенок вырастет и окрепнет без нее. Так растут детеныши животных, когда их отнимают от сосцов. Для женщины это скорее дело привычки, соблюдение внешних приличий: пользы теперь от материнского попечения нет никакой. Мать только подавляет инстинкты в ребенке, мешает ему стать самостоятельным, постоянно регулируя его поведение.
И я спрашиваю, неужели и за это ребенок должен быть признателен своей матери? Между тем он достиг возраста созревания. Какие же мысли придут ему в голову, если он способен размышлять? Что он должен чувствовать по отношению к той, что, как говорится, подарила ему жизнь? Решусь сказать — отчужденность, если не ненависть: она передала ему свои недуги, свою дурную кровь, свои пороки, да и саму жизнь он получил от нее лишь для того, чтобы быть в этой жизни несчастным, неудовлетворенным. О какой же благодарности можно тут говорить, если куда более оправданным выглядит зарождение самой глубокой неприязни? Вот и выходит, что во всех случаях, когда сын может распорядиться жизнью своей матери, он должен это делать без малейшего угрызения совести. Наоборот, он должен поступать решительно, ибо такую женщину можно только ненавидеть, а ненависть ведет к желанию отомстить, а мстительность насыщается убийством. Пусть же безжалостно уничтожает он это создание, по отношению к которому он воистину не имеет никаких обязательств: пусть смело рвет грудь, вскормившую его. Это не большее преступление, чем убийство другого подобного себе существа, а то, что такое убийство не преступление, уже было доказано. Отбросьте наконец всякие размышления о родственных связях и мнимом долге по отношению к вашей матери, отцу, супругу, детям и т. д. Внемлите доводам разума, и вы увидите, что вы одиноки в этом мире. Все эти химерические связи выдуманы людьми, которые, родившись слабыми, ищут, за что бы им уцепиться в этом суровом мире.
Отбрось же эти предрассудки, Жюстина, слушай меня, и счастье твое обеспечено.
— О сударь, — отвечала бедная девушка, приведенная в ужас услышанными рассуждениями. — Равнодушие природы, о котором вы говорили, есть лишь результат ухищрений вашего ума. Но вы прислушайтесь к вашему сердцу, и его голос произнесет решительный приговор всем фальшивым доводам порока и разврата. Сердце — это орган, к которому природа, оклеветанная вами, зовет вас прислушаться. И когда вы услышите голос своего сердца, вы устыдитесь того преступления, которое вы задумали. Ах, сударь, оберегайте, сохраняйте дни вашей матушки, вашего нежного и любящего друга. Иначе вы и сами погибнете в муках раскаяния и угрызений совести: каждый день, каждую минуту вам будет являться образ той, кого свела в могилу ваша слепая ярость. Вы будете слышать ее жалобный голос, произносящий те ласковые имена, которыми она награждала вас в детстве. Она будет являться вам при ваших пробуждениях, она будет мучить вас в ваших сновидениях, она будет погружать свои персты в кровавые раны, нанесенные вами. Ни одного светлого дня не будете вы знать на земле, все ваши наслаждения окончатся, все ваши мысли смешаются. Рука небесного Провидения, о котором вы так несправедливо судите, неизбежно отплатит вам и отравит ваши дни. Вы не сможете пожинать плоды вашего преступления и умрете от смертельной тоски, от раскаяния, что совершили его.
Жюстина лила горькие слезы, произнося эти последние слова. Она стояла на коленях перед чудовищем, слушавшим ее с миной, где были смешаны гнев и презрение. А она заклинала его всем, что может быть для него свято, отказаться от ужасного замысла, тайну о котором она клялась блюсти до конца своей жизни. Невинное создание, она не представляла, до какой степени доходят страсти в таких преступных душах, какою была душа Брессака. Ей не было ведомо, что целомудренность, сострадание чужды злодейскому сердцу, действуют на него словно бич погонщика и лишь усиливают стремление осуществить свой проект на деле. Истинным ценителям разврата нравится, когда их клеймят позором, упрекают в бесчестии, взывают к совести — это наслаждение для души извращенной. Разве не знаем мы алчущих пыток, уготованных им людским правосудием, тех, кто поднимается на эшафот, как на колесницу славы, и идет навстречу гибели с той же дерзостью, с какой совершал ужасные преступления? Таков человек на последней ступени испорченности. Таков Брессак.
— Вижу, — холодно вымолвил он, вставая с кресла, — что обманулся в своих ожиданиях. Но мне досадно больше за вас, чем за себя. Я отыщу другие пути, а вы в результате потеряете очень много, ничего не выиграв для своей госпожи.
Эта угроза переменила весь ход мыслей Жюстины. Отказываясь от предложенного ей преступления, она слишком рисковала сама, не отвращая, однако, неминуемой гибели своей госпожи. Соглашаясь же на пособничество, она укрывала себя от ярости Брессака и, возможно, спасала маркизу. Эти мысли мгновенно пронеслись в голове Жюстины, и она решилась согласиться на все, но не сразу, чтобы внезапная перемена ее настроения не показалась подозрительной. Поэтому она искусным образом вынудила Брессака повторить часть своих максим, потом задумалась, как бы подыскивая верный ответ. Брессак решил, что она побеждена, и распахнул ей навстречу свои объятия. Какая радость для Жюстины, если бы не повод, вызвавший этот жест! Но пришли другие времена: ужасное поведение этого человека, его замысел матереубийства испарили из сердца Жюстины последние чувства. Холодно взирала она на недавний предмет своего поклонения и видела в нем только отъявленного злодея, недостойного ее сердца ни на одно мгновение!
— Ты первая женщина, которую я обнимаю, — сказал Брессак, пылко прижимая ее к своей груди. — Ты прелестна, дитя мое. Лучи философии наконец-то просветили твой ум. Да и возможно ли, чтобы такая очаровательная головка так долго оставалась во мраке предрассудков? Ах, Жюстина! Светоч разума рассеял тьму, в которой ты пребывала! Теперь ты все видишь ясно, ты поняла, что преступлений нет и священный долг личного интереса победил наконец жалкие убеждения добродетели. Нет, решительно ты ангел, и я не знаю, что может помешать тому, что так и толкает меня переместить свои вкусы.
И Брессак, действительно более воспламененный близким исполнением своего замысла, чем прелестями Жюстины, не удержался, схватил ее в охапку, бросил ничком на кровать и задрал, несмотря на отчаянное сопротивление, ее юбку до пояса.
— О, черт побери, вот самый прекрасный зад в мире, но, к несчастью, там рядом еще и эта дыра. Какое невыносимое соседство… — проговорил он с сожалением, опуская подол юбки. — Итак, Жюстина, обговорим наше дело, — продолжал Брессак. — Ты, отважная моя подруга, отравишь мою мать, я на это рассчитываю. Вот очень тонкий яд. Ты бросишь его в чашку с липовым отваром, который она пьет по утрам для укрепления здоровья. Не беспокойся: он не имеет ни вкуса, ни запаха. Он был испытан мною уже тысячи раз…
— Тысячи раз, сударь?!
— Ну да. Я пользовался этим замечательным средством, чтобы избавиться от тех, кто мне мешал, или просто из любопытства. Это чрезвычайно волнующее чувство — ощущать себя хозяином жизни других, и я частенько составлял проскрипционные списки единственно для того, чтобы пощекотать свои нервы. Так ты исполнишь это, Жюстина? О, ты это исполнишь! Я гарантирую тебе все последствия, я сразу же после этого подпишу с тобой соглашение о предоставлении тебе двухтысячной ренты…
Брессак позвонил. Явился красавец мальчик.
— Что вам угодно, сударь?
— Мне угоден твой зад, дитя мое. Жюстина, спустите-ка с него панталоны, приведите в готовность мое оружие и направьте его в эту нору.
Брессака обслужили, как ему этого хотелось, и он насладился мальчиком, извергнув в него целый поток.
— Ах, Жюстина, — сказал он, готовясь удалиться восвояси, — эти почести оказаны только в твою честь. Ты знаешь, что я не могу принести жертвы на твой алтарь, но твое смелое согласие помочь мне зажгло во мне это пламя, и оно пылало только ради тебя.
Между тем произошло одно странное событие, слишком важное для полного разоблачения сути того дикого чудовища, о котором мы рассказываем нашим читателям, чтобы не прервать ни на минуту повествование о развязке той авантюры, в которую вовлекли Жюстину.
Брессаку стало известно, что умер его дядюшка, на кончину которого он совершенно не рассчитывал. Дядюшка этот оставил племяннику пятьдесят тысяч экю ренты. Известие это пришло на следующий день после заключения преступного договора.
«О Небо! — сказала себе Жюстина, узнав эту новость. — Возможно ли, чтобы рука Всевышнего разрушила страшный заговор?»
И, бросившись на колени, она, мучимая раскаянием, просила Провидение простить ей невольный грех. Она надеялась, что это неожиданное событие, может быть, изменит планы Брессака.
Как она ошибалась!
— Ах, дорогая Жюстина! — закричал он, вбежав в ее комнату в тот же вечер. — Удачи так и сыплются на меня! Я ж тебе говорил: сама мысль о преступлении, не говоря о его совершении, не может быть не вознаграждена.
— Как, сударь! — отвечала Жюстина. — Это богатство, на которое вы не рассчитывали… рука протянутого вам… — Она задумалась на мгновение и решительно продолжала: — Да, сударь, госпожа мне все рассказала. Без нее ваш дядюшка распорядился бы иначе своим состоянием. Вы знаете, что он не любил вас. Это лишь мадам вы обязаны этой удачей. Это она убедила брата в вашу пользу… и ваша неблагодарность…
— Не смеши меня, — прервал ее Брессак. — Что значит эта благодарность, которую ты мне навязываешь? Ты никак не можешь понять, Жюстина, что в качестве благодетеля он прежде всего тешит свое тщеславие. Он доставил некоторое удовольствие самому себе, уж я-то знаю. Или я должен отложить свои замыслы, чтобы возблагодарить мадам де Брессак? Терпеливо ждать остальной части принадлежащего мне? О Жюстина, как плохо ты меня знаешь! Сказать ли тебе, что эта неожиданная смерть — дело моих рук? Я испытал на брате яд, который должен оборвать и дни его сестрицы. И вот теперь ты пробуешь просить отсрочки? Нет, нет, Жюстина, откладывать мы не будем. Завтра, самое позднее послезавтра… Мне и сейчас уже не терпится отсчитать тебе четверть твоей доли и ввести тебя во владение соответствующей бумагой…
Жюстина сумела подавить в себе дрожь омерзения: разумнее было не показывать виду. Пусть этот человек думает, что договор, заключенный накануне, остается в силе. Ей же оставался путь разоблачения. Она решила предупредить свою госпожу: из всех возможных средств это казалось ей наилучшим, и она прибегла к нему.
— Мадам, — обратилась она к ней назавтра после последней беседы с молодым графом. — Я должна сообщить вам вещь чрезвычайной важности, но, как бы она ни была для вас важна, я буду сохранять молчание, если вы мне прежде не дадите слова, что никак не проявите свои чувства по отношению к вашему сыну. Вы будете действовать, мадам, вы примете необходимые меры, но ни слова! Иначе я ничего не скажу вам.
Госпожа де Брессак, уверенная, что речь идет об обычных выходках ее сына, легко согласилась на это условие, и Жюстина поведала ей все…
— Позор! — закричала несчастная женщина. — Что я только не делала для него! Умоляю тебя, Жюстина, предоставь мне верные доказательства этого гнусного замысла. Сделай так, чтобы ни тени сомнения не оставалось во мне. Я должна погасить в себе чувства, которые мое слепое сердце еще питает к этому исчадию зла.
Жюстина молча протянула ей пакетик с ядом — что могло быть убедительнее этого? Но госпожа де Брессак никак не хотела расставаться с иллюзией. Она пожелала еще раз все проверить и дала щепотку снадобья собаке, которая через два часа издохла в страшных конвульсиях. Сомнений больше не оставалось. Госпожа де Брессак туг же набросала письмо господину де Сензевалю, своему родственнику. Она попросила его немедленно и тайно посетить министра, раскрыть ему страшный замысел ее сына, получить от министра lettre-de-cachet [4] и прибыть с возможной быстротой, чтобы освободить ее от чудовища, замыслившего покуситься на жизнь своей матери.
Но неслыханное это преступление все же должно было совершиться. Надо было, чтобы и на этот раз, по непостижимому соизволению Неба, порок восторжествовал над добром. Животное, на котором был поставлен опыт, открыло все. Брессак услышал вой собаки, затем увидел ее труп. Он спросил, что это значит, но с этой минуты подозрительность его все возрастала. Он не произнес ни слова, но он помрачнел. Жюстина сообщила о его состоянии маркизе. Та не нашла ничего лучшего, чем поторопить курьера и запрятать как можно тщательнее свое письмо. Сыну она сказала, что спешно посылает в Париж просить господина де Сензеваля принять участие в оформлении наследства своего брата, ибо господин де Сензеваль пользуется ее полным доверием и очень пригодится в случае процесса, который может возникнуть по спору о наследстве. Поэтому она просит еще господина де Сензеваля прибыть к ней как можно скорее, чтобы обсудить все вопросы и решить, не нужно ли ей и сыну воротиться в Париж.
Но Брессак, большой физиономист, не мог не заметить волнения матери и смущения находившейся тут же Жюстины. Согласившись со всем, он не поверил ничему. Под предлогом поездки на охоту он покинул замок. Он ждал курьера в месте, которое тот никак не мог миновать. Человек этот, более преданный Брессаку, чем маркизе, охотно предоставил в распоряжение графа послание его матушки. Брессак, убедившись в предательстве Жюстины, вручил посланцу сто луидоров с наказом больше не возвращаться к госпоже де Брессак. Взбешенный, он вернулся в замок, отослал всех слуг в Париж, оставив в замке лишь Жасмина, Жозефа и Жюстину. По разъяренному взгляду злодея бедная наша сиротка поняла, какая участь ожидает ее госпожу. Брессак между тем не терял времени: двери были заперты, все забаррикадировано, привратнику было велено никого не пускать.
Увы! Страшное преступление еще не было совершено, но злодей торопил его исполнение. Он начал… Мы содрогаемся перед необходимостью передавать эти факты, но мы обещали быть правдивыми и сдержим это обещание, как бы ни противилось этому наше чувство стыдливости.
— Мерзкое создание, — обратился Брессак к Жюстине, — ты меня предала, но сама попала в ловушку, приготовленную тобой для меня. Зачем, решившись меня обмануть, ты обещала мне сделать то, о чем я тебя просил? Поставленная в необходимость выбирать между двумя преступлениями, зачем ты выбрала наиболее отвратительное? Надо было отказаться от него. Да, шлюха, отказаться и не предавать меня.
Затем Брессак с удовольствием рассказал Жюстине, как он перехватил гонца, прочел письмо и подозрения его подтвердились.
— Безмозглая тварь, — продолжал Брессак, — ты рискнула своей жизнью и ничем не помогла своей госпоже. Она умрет, да притом еще умрет у тебя на глазах. А потом ты последуешь за нею. Я докажу тебе, Жюстина, что путь добродетели не ведет к успеху и что бывают обстоятельства, когда лучше совершить преступление, чем отказаться от него.
После этого Брессак поднялся к своей матери.
— Вам вынесен приговор, мадам, — сказал изверг, — надо ему покориться. Может быть, вам было бы лучше, зная всю мою ненависть к вам, принять послушно ту смерть, которую я уготовил для вас ранее, чтобы избегнуть более страшной кончины.
— В чем же ты меня обвиняешь, варвар?
— Прочитайте это письмо.
— Раз ты злоумышлял против моей жизни, разве я не должна была защищаться?
— Нет. Твое существование на земле теперь совершенно бесполезно и бессмысленно. Дни твои принадлежат мне, а мои права священны.
— Негодяй, твои страсти ослепили тебя.
— Сократ спокойно принял предложенный ему яд. Я тебе тоже предложил яд, почему же ты отвергла его?
— Боже мой, дитя мое, как можешь ты говорить так жестоко с той, которая носила тебя в своей утробе!
— Эта услуга ничего не дала мне. Ты заботилась не о моем существовании, а лишь о том, чтобы ублажить свою мерзкую расщелину. Тебе не в чем упрекать меня.
Его спокойный тон вдруг изменился, и он закричал:
— Иди за мной, шлюха, иди за мной! — И, схватив свою мать за волосы, потащил ее вон из комнаты.
Несколько кипарисов росло в маленьком, окруженном высокими стенами дворике. Именно туда притащил Брессак свою несчастную мать. Здесь, в этом непроницаемом убежище, царили холод могилы и безмолвие смерти. Здесь Жюстина под строгой охраной Жозефа и Жасмина ждала решения своей участи. Первое, что увидела госпожа де Брессак, была широкая, глубокая яма, приготовленная для нее. Потом ее глазам предстали четыре чудовищной величины дога. Их пасти были в пене, глаза горели — доги явно были некормлены. Брессак обнажил свою мать, сбросил все ее одежды. Его грязные пальцы шарили по гладкой коже несчастной женщины. Матереубийца крепко схватил сосок и повернулся к собакам:
— Апорт! — И одна из них прыгнула вперед, из белоснежной груди брызнула кровь. — Сюда, — говорил Брессак, щипля лобок, и — новый укус и снова кровь. — Они, надеюсь, ее разорвут и сожрут, — продолжал монстр, — привяжем-ка ее и посмотрим!
— Как, — восклицает удивленный Жасмин, — разве ты ее не огуляешь? Ну-ка вставь ей в зад, а я как следует искровеню ее, пока ты забавляешься.
— Добрая мысль, — соглашается Брессак, и забава началась: он содомирует мать, в то время как Жасмин колет ее в ягодицы и поочередно подставляет то одну, то другую клыкам свирепых псов.
— Ну-ка и с сосками сделай то же самое, пока я еще в ней, — распоряжается Брессак, — а Жасмин пусть вставит мне и пощупает хорошенько Жюстину.
Какая картина! Она недоступна взору людей, но Ты, Всемогущий Бог, Ты единственный, видящий это, что же Ты молчишь? Что же Твоя десница не бросит карающую молнию с небес и не испепелит всех этих нечестивцев?
— Хватит, а не то я кончу, — спустя несколько мгновений говорит Брессак. — Привяжем теперь эту тварь к деревьям.
Он сам подтаскивает к дереву и сам привязывает несчастную жертву, оставляя ей руки свободными и давая возможность двигаться на длину веревки.
— Великолепные половинки, — говорил злодей, с вожделением рассматривая окровавленные ягодицы своей матери. — Ах, какое мясо! Великолепный завтрак для моих собачек. Вот так-то!.. Собака помогла тебе распознать мой яд, и собаки же накажут тебя за это.
По тому, с какой яростью начинает он терзать ягодицы, грудь и все тело своей матери, кажется, что он хочет своими руками заменить собачьи клыки.
— Давай, Жасмин, спускай собачек. А ты, Жозеф, отведай-ка Жюстину любимым твоим манером. Потом мы дадим псам и ее, надо же, чтобы верная служанка ни в чем не отступилась от своей госпожи. Пусть они и в могиле будут вместе. Видишь, — повернулся он к Жюстине, — какая она глубокая и широкая, я подумал об этом.
Трепещущая Жюстина рыдает, умоляет о пощаде, но слышит в ответ лишь грубую брань и смех. Науськанные Жасмином собаки бросаются на госпожу де Брессак. Тщетно пытается она защищаться от них. Все ее движения только еще более разъяряют свирепых псов, и кровь бурным потоком хлещет на траву. Брессак совокупляется с Жасмином, а Жозеф содомирует Жюстину. Он в полном восторге от этой мерзости. Вопли нашей бедной сиротки смешиваются со стонами ее госпожи. Жюстина мало подготовлена к подобному обращению, и требуются все силы Жозефа, чтобы не дать ей вырваться. Этот дуэт страдальческих криков и стонов вызывает бурный экстаз у молодого графа — он наносит все более сильные и глубокие удары Жасмину, а мать его между тем готова испустить последний вздох, Жюстина оказывается в обмороке, и все это приводит к тому, что конвульсии высочайшего наслаждения сотрясают тело страшного злодея, которого когда-либо создала природа, — подлинного гения злодейства.
— Ну ладно, — говорит, придя в чувство, Брессак, — отлично отделали!.. Теперь надо кончать с одной и подумать об участи другой.
Госпожу де Брессак снова втащили в ее комнату, бросили на кровать, и недостойный сын ее, видя, что она еще жива, вложил в ладонь Жюстины тяжелый кинжал и, крепко сжав ее руку, заставил нанести смертельный удар прямо в сердце госпожи де Брессак. Последними словами госпожи де Брессак были слова, призывающие милость Божью на ее сына.
Обрызганная кровью Жюстина была почти без чувств.
— Ты видишь, — сказал ей варвар Брессак, — ты видишь, какое преступление ты только что совершила. Что может быть ужаснее такого убийства? И ты за него жестоко поплатишься… Тебя колесуют, тебя сожгут заживо.
И с этими словами он втолкнул Жюстину в соседнюю комнату и запер ее там, не забыв положить возле нее окровавленный кинжал.
Затем, распахнув двери комнаты, где лежала убитая, он созвал всю оставшуюся прислугу, открыл двери замка и, рыдая, рассказал, что чудовище в женском образе только что убило его дорогую матушку, что убийца вместе с орудием убийства взят им под замок и что он сейчас же призовет правосудие, чтобы оно справедливо воздало этому чудовищу за содеянное.
Но Бог-хранитель пощадил на этот раз невинность. Чаша страданий, правда, не была испита еще до конца; Жюстине предстояло испытать еще много превратностей судьбы, но на этот раз она оказалась спасена. Брессак в спешке не смог надежно запереть дверь, и Жюстина, воспользовавшись моментом, когда все собрались во дворе замка, тихо выскользнула из комнаты, спустилась в сад, увидела открытую в парк калитку, пробежала им и оказалась в лесу.
В отчаянии упала Жюстина к подножию деревьев и дала волю своей скорби. Деревья отзывались ее жалобам, земля вздрагивала от ее рыданий, трава блестела каплями ее слез.
— Боже, Боже мой! — рыдала Жюстина. — Ты этого хотел! В Твоих скрижалях было начертано, чтобы невинность стала орудием преступления. Но Ты простишь меня, и однажды я стану достойной Твоего снисхождения, которое Ты всегда оказываешь слабым и униженным душам, обожающим Тебя.
Между тем наступила ночь, и Жюстина не решилась идти далее. Она боялась, избежав одной опасности, встретиться с еще более страшной. Она бросила взгляд вокруг себя: кустарник оказался ей знакомым. И тут она узнала то место, где пряталась два года тому назад и где произошла роковая встреча, приведшая ее в замок де Брессак. Нечего говорить, что ночь, проведенная ею здесь, была одной из самых беспокойных ночей в ее жизни.
Однако, едва наступило утро, тревога ее усилилась. Ведь она находилась совсем недалеко от замка. Надо было спешить поскорее покинуть эти страшные места. Жюстина припустила во всю прыть, положив себе искать пристанища в первом попавшемся на ее пути доме. Дом этот оказался одним из первых домов городка Сен-Марсель, отстоящего от Парижа примерно на пять лье. Выглядел он великолепно. Жюстина постучалась, ей открыли. Она узнала, что здесь располагается школа господина Родена, в которой обучаются дети, собранные в это заведение со всей округи. Иные прибывали и за двадцать лье — на таком высоком счету было это училище. Учитель, господин Роден, был весьма сведущим человеком, особенно в медицине и хирургии. К тому же его школа давала солидные знания и по другим предметам, а также отличное воспитание.
— Заходите смелей, — ободрила Жюстину особа, открывшая ей дверь, — я догадываюсь, что вы ищете место, и не сомневаюсь, что господин Роден с радостью поможет вам. Это весьма порядочный человек. Все в Сен-Марселе в нем души не чают, он пользуется всеобщим уважением.
Жюстина не колебалась больше. Она вошла… А все, что она увидела, все, что она услышала, все, что с ней случилось в этом доме, вы узнаете из следующей, последней, главы нашего повествования.

Глава шестая и последняя

Что было предложено в новом пристанище нашей несчастной. Какого рода гостеприимством она пользовалась. Ужасное приключение

К тому часу, когда она предстала перед господином Роденом, содержателем пансиона и школы в Сен-Марселе, нашей героине исполнилось семнадцать лет. Красота ее расцвела совершенно: весь облик, несмотря на все перенесенные ею невзгоды, приобрел такие законченные черты, что ею можно было любоваться бесконечно.
— Мадемуазель, — обратился к ней чрезвычайно почтительным тоном Роден, — вы, несомненно, обманываете меня, представившись мне как ищущая место служанка. Это никак не вяжется ни с вашим прекрасным сложением, ни с вашей нежной кожей, ни с вашими сияющими глазами, ни с вашими великолепными волосами; ваша безупречная манера общения, безусловно, превосходит то, что необходимо особам, идущим в услужение. Нет, мадемуазель! Столь щедро одаренная природой, вы не можете быть жертвой роковых обстоятельств, вы не из тех, кому пристало выслушивать приказания. Скорее я могу ждать от вас распоряжений и с готовностью исполнять их.
— О сударь, и все-таки я не могу не жаловаться на судьбу!
— Это несправедливость, и мы постараемся ее исправить…
И тогда воспрянувшая духом Жюстина поведала Родену обо всех своих злоключениях.
— Ужасно! — вздохнул ловкий притворщик. — Этот самый господин Брессак — настоящее чудовище. Он давно уже прославился своим неистовым распутством, и поздравляю вас с тем, что вам удалось выбраться из его рук. Но, прекрасная Жюстина, я по-прежнему настаиваю на том, что вы не созданы для роли прислужницы. Та, пред кем должен склониться весь мир, та, которая несет свет и радость в своих очах, должна жить беззаботно. Лилии не могут прясть… Если мой дом вас устраивает, он в вашем распоряжении… У меня есть дочь, которой только что исполнилось четырнадцать лет, она будет счастлива общением с вами. Вы разделите с нами наш стол; вся Франция сочла меня достойным заботиться о нуждах весьма интересной части человеческого общества, вы разделите и эти труды, вместе с нами вы внесете свой вклад в похвальное дело развития способностей юных созданий; вместе с нами вы потрудитесь над улучшением их нравов.
Могло ли быть что-нибудь более подходящее для нашей мягкой, чуткой, добропорядочной сиротки? Мог ли кто-либо предложить ей больше? Со слезами на глазах бросилась она целовать руки своего благодетеля, но осторожный Роден поспешил уклониться от этого изъявления благодарности, столь мало им заслуживаемой. Он позвал дочь. Розали и Жюстина были представлены друг другу, и чувство взаимной живой привязанности тотчас же поселилось в сердцах очаровательных созданий.
Жюстине не терпелось узнать, что же происходит в замке Брессак после ее бегства. Для этой комиссии выбор ее пал на одну крестьяночку — живую, сообразительную, которая охотно согласилась собрать все интересующие Жюстину сведения. Увы, Жаннетта показалась подозрительной в замке, ее задержали, допросили, она во всем призналась; у нее, однако, достало мужества не выдать местопребывания своей доверительницы.
— Хорошо, — сказал Брессак, — можешь хранить свою тайну. Но где бы ни скрывалась эта мошенница, передай ей мое письмо и предупреди ее: пусть остерегается предпринимать что-либо против меня.
Перепуганная Жаннетта поспешила восвояси, и вот какое письмо вручила она Жюстине.

«Злодейка, виновная в зверском убийстве моей матери, набралась дерзости подослать шпионку на место своего преступления. Пусть же остережется предпринимать это вторично: посланница ее будет немедленно взята под стражу. Кроме того, хорошо бы ей узнать, что дело о пожаре в Консьержери, которое она почитает закрытым, в действительности не окончено. Приговор лишь отсрочен и поставлен в зависимость от ее дальнейшего поведения. Пусть же рассудит она в нынешнем своем положении, каково ей будет получить еще одно обвинение, и гораздо большей тяжести».

Жюстина едва не упала в обморок, прочитав это письмо; она отнесла его Родену, тот ее успокоил, и милая простушка снова принялась расспрашивать Жаннетту. По пути домой ловкая посланница, чтобы запутать следы, завернула в Париж и провела там ночь, отправившись в дальнейший путь только на следующее утро. Между тем в замке Брессака все кипело: собрались родственники, прибыли следственные власти, перед которыми Брессак, разыгрывая отчаяние, обвинял Жюстину в произошедшем несчастье. Попутно он взвалил на нее все кражи, случившиеся в замке прежде: кроме нее, объявил он, красть было некому. Допросили Жасмина и Жозефа — они были вне подозрений. Жюстине пришлось содрогнуться при этом известии. Впрочем, следствием всего происшедшего стало то, что Брессак разбогател много более того, чем он рассчитывал. Содержимое сейфов, портфелей, обстановка, различные драгоценности принесли ему, помимо других доходов, едва ли не миллион. Родственники, призванные для опознания тела, оплакивали участь бедной жертвы и клялись отомстить за нее. Следы укусов на теле, правда, несколько смутили проводившего исследование хирурга, но Брессак объяснил, что по недосмотру собаки оказались почти на сутки запертыми возле трупа, а он в это время заботился о доставлении священника для заупокойной службы. Эта ловкая ложь рассеяла подозрения хирурга.
— Вот, — сказала Жюстина, — еще один крест, который взваливают на меня по воле Неба. По непостижимой жестокости судьбы я должна буду отвечать за преступление, сама мысль о котором вызывала во мне ужас и омерзение. А тот, кто заставил меня его совершить, тот, кто направлял мою руку, тот, кто только и был способен на беспримерное на земле матереубийство, тот, говорю я, счастлив, богат, осыпан милостями фортуны. У меня же нет в этом мире уголка, где я могла бы чувствовать себя в безопасности. Всевышний, — продолжала она, проливая горькие слезы, — я покоряюсь воле Твоей. Пусть все вершится по Твоему велению, ибо лишь для того, чтобы исполнить волю Твою, я и родилась на этот свет.
Пока Жюстина предается горестным размышлениям о злобе и коварстве людей, о развратниках, готовых принести все в жертву своей страсти к возможно более извращенному совокуплению, мы постараемся дать нашим читателям краткий и точный очерк того персонажа, к помощи которого прибегла Жюстина, и разъяснить мотивы, по которым он так ласково ее принял.
Хозяин дома Роден был тридцатишестилетним мужчиной, брюнетом с живым взглядом и черными густыми бровями, весьма уверенным в себе и держащимся даже несколько высокомерно. Росту он был довольно высокого, выражение его лица выдавало здоровье и силу, но в то же время и некоторую склонность к распутству. Обладая хорошим состоянием, Роден занимался хирургией только из интереса к этой науке, а преподаванием — из страсти к роскоши, поскольку имел, помимо платы за свою деятельность, приблизительно двадцать тысяч ливров ренты. Его сестра, красивая как ангел, занимала возле него, в полном смысле этого слова, место законной супруги, которую Роден схоронил за десять лет до описываемых событий. Хорошенькая гувернантка и Розали, его дочь, также пользовались расположением этого бесстыдника. Попробуем изобразить его окружение.
Селестине, его сестре, исполнилось тридцать лет. Это была высокая, худощавая, ладно скроенная женщина. Глаза у нее были очень живые и выразительные, физиономия самая похотливая, какую только можно вообразить, кожа, выражаясь изящно, была покрыта пушком, а попросту говоря, была волосатой. Чтобы закончить ее физический очерк, добавим такую деталь, как чрезвычайно развитый клитор.
Что же касается темперамента этой дамы, то она была подвержена всем страстям, которым подвержены женщины, но особенный интерес она питала к своему полу, а мужчинам предпочитала отдаваться тем способом, который осуждают глупцы, но который на самом деле является самым сладким из всех известных нашей плоти амурных отклонений.
Гувернантку звали Марта. Кругленькая, пышная восемнадцатилетняя блондинка, она смотрела на вас такими безоблачными голубыми глазами, что нельзя было сомневаться в ее невинности. Кожа, белая как воск, грудь великолепной формы и такой же красивый зад — вот Марта.
Что же касается Розали, то о ней смело можно сказать, что она была само совершенство. В ее лице природа постаралась создать образец для всех смертных. Розали соединяла все чары, способные пробудить страсть в человеке: стан нимфы, глаза, полные самого живого любопытства, точеные черты лица, прелестный свежий рот, темно-русые волосы, ниспадавшие густой волной до пояса, матовую кожу, самую красивую в мире грудь и зад… О тонкие ценители этой дивной части человеческого тела! Не нашлось бы ни одного из вас, кто не пришел бы в восторг при виде этих упоительных ягодиц, никто из вас не удержался бы от того, чтобы тут же не воздать им все почести, которые они заслуживали. Разве только Жюстина могла в этом смысле соперничать с Розали.
Господин Роден, как мы уже говорили, содержал пансион для детей обоего пола. Сестра его, за неимением супруги, исполняла роль хозяйки дома. Ученики Родена были многочисленны и тщательно отобраны: он держал у себя постоянно двести воспитанников — мальчиков и девочек. Они поступали к нему в двенадцатилетнем возрасте и заканчивали обучение в семнадцать лет. Все воспитанники Родена отличались исключительной привлекательностью. Если кто-либо из предлагаемых ему в ученики оказывался с физическими недостатками или просто не обладал красивой внешностью, Роден тотчас же отказывал ему в зачислении под разными предлогами. Сам Роден давал уроки мальчикам, обучая их наукам и искусствам, сестра его опекала девочек. Ни один учитель со стороны не переступал порога этого заведения, и все маленькие сладострастные мистерии, все нескромные тайны дома не выходили из его стен.
Как только Жюстина достаточно осмотрелась, ее проницательный ум обнаружил кое-какие странности, и она, воспользовавшись дружбой с Розали, обратилась к ней за разъяснениями. Дочь Родена сначала только улыбалась в ответ на расспросы Жюстины. Это лишь удвоило беспокойство нашей юной исследовательницы, расспросы делались все настойчивей, и Розали наконец уступила.
— Послушай, — сказала эта очаровательная девчушка со всем чистосердечием своего возраста и простодушием милого своего характера, — я вижу, что ты не способна выдавать секреты, о которых я могу тебе рассказать, и потому не стану их от тебя утаивать.
Конечно, милая моя подружка, отец мой, как ты могла в этом убедиться, вполне мог бы обойтись без этих своих занятий, он мог не преподавать, не содержать пансион. То, что он за это взялся, объясняется двумя причинами. Хирургия, предмет его подлинной страсти, позволяет ему насладиться новыми открытиями. Он уже много преуспел в этой науке и, возможно, является сейчас самым знающим хирургом во всей Франции. Несколько лет он работал в Париже, пока не надумал переехать сюда. Здешний хирург по имени Ромбо находится под его покровительством и помогает ему в экспериментах. Ты хочешь знать теперь, милая подружка, что побуждает отца содержать пансион? Распутство, одно только распутство, и более ничего. Отец мой и моя тетка оба в равной степени преданы разврату и нашли в своих воспитанниках удобный предмет для удовлетворения своей похоти. У отца и тетки одинаковые вкусы, одинаковые наклонности, и они так спелись между собой, что нет ни одной девочки, которую бы брат не отдал бы сестре, и ни одного мальчика, которого бы сестра не предложила брату.
— И следствием этого, — воскликнула Жюстина, — несомненно, станет самое ужасное кровосмешение.
— Если бы они остановились на этом, — сказала Розали.
— Боже! Ты меня пугаешь.
— Ты, ангел мой, узнаешь все, — отвечала прелестная дочь Родена. — Да, я открою тебе все… Иди за мною… Сегодня пятница. Это один из тех дней, когда учитель наказывает провинившихся. Это день радости для Родена, он упивается наказаниями, которые накладывает. Здесь источник наслаждений. Идем, идем со мною: ты увидишь, как все это делается. Мы спрячемся в чуланчике рядом с моей комнатой; он как раз примыкает к кабинету, где это происходит. Только не вздумай шуметь и, упаси тебя Бог, рассказать кому-либо о том, что ты здесь увидишь и услышишь.
Разумеется, Жюстине было очень важно как можно больше узнать о нравах того, кто дал ей приют, и она решила не отказываться ни от чего, что поможет ей как можно шире распахнуть завесу. Она последовала за Розали; они очутились в крохотной каморке, отделенной от соседней комнаты дощатой перегородкой. Кое-где доски разошлись, и сквозь образовавшиеся щели можно было прекрасно слышать и видеть все, что происходит за стеной.
Мадемуазель Роден и ее брат находились уже на месте. Мы постараемся дать возможно более точный отчет о том, что довелось услышать и увидеть Жюстине. Они вошли в кабинет незадолго до появления Жюстины в чуланчике, и она не пропустила ничего серьезного из их разговора.
— Кого ты сегодня будешь пороть? — спросила женщина.
— Ах, как я хотел бы, чтобы это была Жюстина!
— Тебе так вскружила голову эта птичка?
— Ты же сама знаешь, сестрица. Я отделал тебя сегодня дважды, и оба раза воображал, что изливаюсь в нее. Думаю, что у нее должна быть очаровательная попка. Ты не можешь себе представить, как мне не терпится ею полюбоваться!
— Мне кажется, это не так уж трудно…
— Труднее, чем ты думаешь. Ее чудовищное упорство в добродетели, набожности, веру в предрассудки — вот что мне необходимо преодолеть. Если я не возьму штурмом эти крепости, я ничего не добьюсь.
— Проще взять штурмом саму Жюстину! В конце концов, ты можешь просто изнасиловать ее. Но я тебе обязательно помогу. Если не силой, так хитростью мы своего добьемся. Не ускользнет от нас эта шлюшка.
— А тебя она разве не привлекает?
— Она премилая, но я не вижу в ней никакого темперамента. Думаю, что ее внешность скорее способна зажечь мужчину, чем женщину.
— Ты права, меня она просто приводит в неистовство… Я… О… смотри-ка, поразительно!
И здесь Роден задрал юбку своей сестры и нанес ей несколько довольно крепких шлепков по ягодицам.
— Раскачай-ка меня, Селестина, — сказал он, — приведи меня в готовность.
И наш учитель, сев в кресло, вручил свой довольно вялый инструмент в умелые руки сестры. Та двумя или тремя движениями сразу же придала ему боевой вид. Роден, не опуская юбки сестры, не сводил глаз с зада распутницы. Он щупал его, раздвигал полушария; по тем поцелуям, которыми он осыпал эти прелести, можно было понять, какой властью располагает над ним этот трон любви.
— Возьми розги, — сказал, поднимаясь, Роден, — и поскорее испытай их на мне. Нет ничего на свете, что возбуждало бы меня сильнее. К тому же сегодня я, как никогда, нуждаюсь в этом: моя фантазия так разгорелась, что сил больше нет.
Селестина раскрыла шкаф и вынула из этого хранилища боеприпасов дюжину пучков розг. Выбрав, по ее мнению, лучший, она принялась хлестать своего братца. А он, держа в руке возбужденный орган и беспрестанно раскачивая его, вскрикивал в промежутке между ударами:
— Ах, Жюстина! Если б сейчас я держал тебя! Но я еще подержу тебя, Жюстина, ты это узнаешь. Никто не скажет мне, что приютил тебя задаром… Я горю страстью увидеть твой зад… Я его увижу… я его буду пороть, твой прекрасный задик, Жюстина… Я исхлещу его в кровь… Ты не знаешь, на что я способен, когда меня распаляет желание.
И тут Селестина вдруг прекратила свои манипуляции, оперлась руками о подлокотники кресла и, приподняв свой обнаженный зад, стала вызывать брата на бой. Но Роден хотел лишь размяться, он не намерен был сразу же истратить весь свой пыл. Поэтому он ограничился всего несколькими шлепками, несколькими укусами и скорехонько отправил свою соправительницу привести мальчиков и девочек, которых он сегодня решил подвергнуть наказанию. В этот миг передышки Жюстина бросилась в объятия своей подруги.
— Боже мой, — проговорила она, — ты слышала, какой заговор составили они против меня?
— Ах, девочка моя, — прошептала Розали, — очень боюсь, что тебе не удастся выпутаться. Иначе ты станешь первой, кто выйдет нетронутой из этого дома.
— Я смогу спастись, — сказала Жюстина.
— Это невозможно, — ответила Розали. — Его знание дает ему право держать всех взаперти. Этот дом подобен монастырю. Побег расценят как бегство воровки или совратительницы, и ты угодишь в Бисетр. Наберись терпения, дорогая моя, это лучший путь.
В это время шум за стенкой заставил наших лазутчиц приникнуть к перегородке. Селестина привела с собою девочку лет четырнадцати — светловолосую и красивую, как Амур. Бедное дитя, перепуганное тем, что ее ожидает, приблизилось со стенаниями к своему суровому наставнику и, вся в слезах, бросилась к его ногам, моля о снисхождении. Но эти слезы и страдания уже зажгли в Родене первые искры наслаждения — это можно было увидеть по его словам.
— Нет, нет, Жюли, — закричал он, — вы провинились уже не в первый раз… Я раскаиваюсь в своей доброте! Она привела лишь к тому, что множится число ваших проступков. Может ли их тяжесть позволить мне быть снисходительным, даже если б мне и захотелось?
— Не вздумайте этого делать! — воскликнула Селестина. — Вы только укорените в ней зло… Такой опасный соблазн для всего дома! Или вы забыли, что еще вчера эта маленькая пройдоха передала в дверях класса записку мальчишке?
— Уверяю вас, этого не было, — проговорила со слезами в голосе бедная овечка. — Это ошибка. Поверьте мне, сударь, я ни в чем не виновата.
— Конечно, не виновата, — торопливо прошептала на ухо Жюстине Розали, — не прими эти обвинения на веру. Они все выдуманы. Девочка эта — сущий ангел. Это все из-за того, что она не хочет уступить…
Между тем сестра Родена распустила шнуровку на юбке Жюли, и ее одежда упала к ногам. Затем верная помощница задрала ей рубашку, обнажив перед своим братцем пленительный тоненький стан девочки. В это же время распутник схватил девочку за руки и привязал их к кольцу, специально для этой цели вделанному в стоящий посредине кабинета столб для наказаний. Затем он окунул розги в чашу с уксусом, стремясь сделать наказание более мучительным для жертвы и возбуждающим для себя. Сестра же его опустилась перед ним на колени и принялась манипулировать его членом, подобно тому, как она это делала прежде. Роден готовился к жестокой и кровавой процедуре. Шесть не очень сильных поначалу ударов по обнаженному телу заставили Жюли задрожать. Несчастная не знала других средств защиты: она лишь томно повернула к своему истязателю милое личико, обрамленное великолепными волосами, и взглянула на него такими умоляющими, такими чудесными глазами…
Роден наслаждался картиной. Он пылал. Губами потянулся он к губам своей жертвы и… не осмелился прикоснуться к ним, не осмелился испробовать на вкус слезы, вызванные его неумолимостью. Он отважился лишь на то, чтобы одной рукой пробежаться по маленьким ягодицам. Какая белизна! Какая упругость! Какая красота! Розы и лилии, сорванные руками самих граций! Каким же надо было быть жестокосердным, чтобы обречь на мучения эти прелести, такие свежие, такие изящные? Что за чудовище может искать наслаждений среди слез и страданий?
Роден любовался! Глаза его блуждали по телу жертвы, руки оскверняли те цветы, которые жестокость побуждает сорвать. Он то раздвигает, то снова сжимает края восхищающего его ущелья, он подвергает внимательному исследованию все раскрытые перед ним прелести. Но хотя подлинный алтарь любви вполне в пределах его досягаемости, Роден, верный своему культу, не смотрел в ту сторону: он остерегался даже его внешнего вида. Наконец он разгорелся до предела: это выразилось в потоке брани, который он обрушил на голову бедного создания, трепетавшего в ожидании еще более жестоких мук. Но вот от упреков в глупости и угроз пришла пора переходить к делу. Роден, которого все еще продолжали возбуждать руки его сестры, буквально ослеп от предвкушения.
— А теперь, — произнес он, — приготовьтесь помучиться по-настоящему.
Розги пошли гулять по всему обнаженному телу. На этот раз было нанесено не менее двадцати ударов. Белоснежная кожа покрылась красными рубцами. Жюли плакала, слезы жемчужинами катились по ее дивной груди. Родена это еще более разъярило, теперь он ощупывал исхлестанные места, гладил их, пощипывал, словно готовя к новому испытанию. Его сестра возбудилась не меньше.
— Ты ее бережешь! — взвизгнула эта мегера.
— Нет, нет, — ответил Роден, и порка возобновилась с новой силой.
Показалась первая кровь. Роден окончательно обезумел, он буквально упивался результатами своей жестокости. Больше он не мог сдерживаться, его набухший орган выделил первую каплю нектара. Ведомый Селестиной, он приник к Жюли, к ее заду, который Селестина постаралась пошире раскрыть перед своим братцем. Распаленный содомит был уже у самой расщелины.
— Введи его туда, — прошептал он своей сестре, и вот головка громадной машины уперлась в маленькую розочку, раскрытую перед нею. И все-таки Роден не решился продвинуться дальше. Селестина вновь взбадривает его, и злодей возобновляет экзекуцию. Он уже не понимает, где он, что с ним. Он неистовствует, проклинает, богохульствует; он хлещет без разбора: по ягодицам, бедрам, пояснице, спине. С той же яростью неутомимая Селестина пытается выкачать из него сок, словно желает наполнить спермой брата целую лохань. И вдруг взбесившийся злодей останавливается: ему ясна необходимость сохранить силы для следующих операций.
— Одевайтесь, — говорит он Жюли, развязывая ее и сам приводя ее в порядок. — И помните, что, если ваши проступки повторятся, вы в следующий раз не отделаетесь так легко.
Жюли уходит, ей пора возвращаться в классы.
— Ты уж очень сильно за меня принялась, — упрекнул Роден сестру, когда они остались одни. — Еще бы немножко, и я бы спустил. Надо было только немножко сжимать да время от времени посасывать… Но как она хороша, эта девочка! Ты ею уже пользовалась?
— А разве здесь есть кто-нибудь, кто прошел бы мимо моих рук?
— Но ты совсем не беспокоилась, когда я ее порол.
— А что мне до шлюшки, которая заставила меня кончить. Я сама ее скоро отхлестаю за милую душу. О, ты еще не знаешь моего нрава: я ведь не менее жестока, чем ты… Ох, Роден, я вся горю! Займись, пожалуйста, моим задом хотя бы на минутку…
И, заняв то же место, какое она занимала перед экзекуцией, Селестина задрала юбку и подставила Родену свой зад. Без лишних церемоний Роден погрузился в него и с четверть часа шлифовал своим напильником. Плутовка играла ягодицами, стонала, пока, на время не насытившись, не отправилась за новой жертвой.
На этот раз она привела девицу в возрасте Жюстины. Она даже была похожа на нее во многом, хотя, конечно, природа не могла создать второй образец такой совершенной красоты и грации.
— Эме, — произнес Роден, — странно, что в вашем возрасте вас придется наказать так же, как наказывают маленьких детей.
— Мои годы и мое поведение никак не могут допустить этого, сударь, — твердо ответила девица. — Но у сильного всегда бессильный виноват.
— Что за дерзкий ответ, мадемуазель! — воскликнула Селестина. — Льщу себя надеждой, что такого ответа мой брат не простит.
— Она может быть теперь в этом уверена, — отвечал Роден, нетерпеливо распутывая шнуровку юбки.
— Но, сударь, я не предполагала…
Развратник, однако, не слушал ее. Быстро избавившись от всего, что мешало ему, он выставил себе на обозрение самый свежий, самый аппетитный девичий зад, какой он только мог увидеть.
— Эме, — сказал он, пытаясь заставить девушку склониться к креслу, — вы говорили мне как-то, что иногда мучаетесь кровотечениями. Я вас предварительно осмотрю и, если эта немочь и в самом деле серьезна, буду обходиться с вами более осторожно.
— Никогда, сударь, — негромким голосом возразила Эме, — никогда я не жаловалась ни на что подобное.
— Это не важно, — продолжал Роден, — все равно надобно, чтобы я вас обследовал.
С помощью Селестины бедная Эме тут же была поставлена на четвереньки, и вот уже Роден исследует, трогает, ощупывает в полное свое удовольствие самую очаровательную плоть, самые интимные прелести.
— В самом деле, — говорит Роден, — нет ничего, чего я опасался, все в отличном состоянии. Можем приступать к экзекуции.
Руки крепко схвачены, привязаны к кольцу, и красавица Эме в полной власти двух чудовищ.
— Начинай, сестрица, — говорит Роден. — Хотелось бы видеть, не помешает ли чувство сострадания исполнить тебе свой долг.
Сестра берется за розги, брат устраивается напротив и внимательно наблюдает: он хочет насладиться гримасами страха и боли на лице жертвы. Видно, что он не осмеливается онанировать, но рука его все время потирает то место панталон, под которым таится оружие со взведенным, готовым к бою курком.
Процедура начинается. Мадемуазель Роден, такая же свирепая, как и ее брат, наносит удары с не меньшим по крайней мере ожесточением. Но он, желая не пропустить ни единой подробности, все же придвигается к сестре, чтобы вернее судить о силе наносимых ударов, обагряющих кровью прелестную кожу. И вот, не находя в себе больше сил сдерживаться, он хватает новый пучок розог, отталкивает сестру и начинает бичевать бедняжку с такой яростью, что кровь хлещет изо всех пор. Бедная Эме уже почти не дышит, и то, что она все еще способна чувствовать боль, можно узнать лишь по конвульсивным движениям ее ягодиц. Они то расслабляются в промежутке между двумя ударами, то сжимаются при свисте розги. И другая попытка встречается подобным же образом: Роден приготовляется к настоящей атаке. Эме, словно угадывая его желание, в ту же секунду крепко сжимает ягодицы. В ярости Роден крепко бьет ее кулаком по пояснице, и она переламывается от боли. Но как только он предпринимает новую попытку, она распрямляется, и Роден снова терпит неудачу.
— А вот это, сударь, — говорит в конце концов Эме, — как мне кажется, совсем не то наказание, которое вы на меня наложили. Прекратите же, умоляю вас.
Взбешенный Роден возобновляет порку: две сотни ударов, нанесенных собственноручно, немного умеряют обиду, вызванную отказом. Но его разъяренный зверек по-прежнему стоит на задних лапах. Селестина хочет схватить его и ввести в ворота неприступной крепости.
— Нет, — говорит Роден, — прочь ее с моих глаз. Уводите эту строптивую девку, пусть посидит с неделю на хлебе и воде взаперти — будет знать впредь, как мне отказывать.
Опустив глаза долу, Эме покидает сцену, а неугомонный наставник требует теперь мальчика.
Селестина вводит пятнадцатилетнего школьника, красивого, как сам Амур. Роден сначала бранит его, а затем, к обоюдной, как оказывается, радости, ласкает и целует его, не забывая в то же время читать наставления.
— Вы заслужили наказание, — говорит Роден, — и немедленно будете наказаны.
И с этими словами — панталоны долой! Тут уже все полно интереса, ничем нельзя пренебречь, все завесы отброшены, все без исключения перещупано: зад, перед, ядра, живот, бедра, рот — все перецеловано, все испробовано. Роден угрожает, ластится, упрекает, льстит и хвалит в том сладчайшем смятении сладострастия, когда страсти подчиняются лишь органам тела, когда сластолюбец сожалеет лишь о том, что ему мало его рук, пальцев, губ, языка. Руки Родена стремятся пробудить в мальчике ту же похоть, что обуревает его самого, и он начинает мастурбировать своего пациента.
— Ну вот, — возглашает сатир, видя успех своих действий. — Вы уже в том состоянии, которое вам строго-настрого мною запрещено. Бьюсь об заклад: еще пара движений — и все брызнуло бы на меня.
Уверенный в этом эффекте, какой вот-вот произведут его манипуляции, распутник подается вперед, чтобы удостоиться такой чести, — рот его становится храмом, готовым к принятию этих дивных жертвоприношений. Руки его заставляют ударить этот фонтан, он ловит его струи, он глотает их, сам готовый разразиться подобным же извержением. Но нет, ему надо довести дело до апогея.
— Ах, так!.. Ну и достанется же вам сейчас за такую дерзость, — произносит он, поднимаясь и не думая вытирать влажные от пролившегося на них дождя губы. — Я вас накажу, накажу, накажу!
Взяв руки молодого человека, он связывает их и теперь может подарить себе весь алтарь. Он раскрывает его створки, он покрывает его поцелуями, он запускает туда свой язык и позволяет ему блуждать там сколько угодно. Роден опьянен похотью и жестокостью, он и в этот раз смешал вместе два этих чувства.
— Так, плутишка, — восклицает он, — надо с тобой полностью рассчитаться.
Розги поданы. Селестина сосет своего брата, а он хлещет мальчика розгами. Возбужденный на этот раз гораздо сильнее, чем только что уведенной Эме, он наносит ударов больше и бьет с большей силой. Мальчик плачет, Роден неистовствует. Но его призывают уже новые удовольствия. Ребенка отпускают, являются другие.
За мальчиком последовала маленькая девочка двенадцати лет, прекрасная как день. За ней — шестнадцатилетний школьник, за ним — четырнадцатилетняя девочка. Всего же в этот день с неизменной своей помощницей Роден подверг подобным наказаниям шесть десятков душ: тридцать пять девочек и двадцать пять мальчиков. Последний был настоящий Адонис: пятнадцать лет, поистине восхитительное телосложение. Здесь Роден не мог удержаться: пустив ему кровь, он захотел и овладеть им. Сестра содействовала ему в этом ужасном насилии. Роден, злобно ругаясь, бил в зад, врубался, рассекал, разрывал его и, наконец, извергнул в недра бедного ангелочка пенные потоки пожиравшего его весь этот день пламени. Мальчик был весь изодран, его надо было утешить. Ему надавали конфет, он успокоился…
Вот так грязный развратник злоупотреблял людской доверчивостью, так обманывал родителей, которые при виде быстрых успехов своих детей в науках закрывали по своей дурацкой слепоте глаза на те ужасы, что творились в этом прославленном учебном заведении.
— О Небо! — проговорила Жюстина, когда отвратительная оргия кончилась. — Как можно так погрязнуть в разврате? Как можно находить радость в подобных истязаниях?
— Ах, ты еще не знаешь всего, — ответила Розали и, вновь приведя Жюстину в свою комнату, продолжала: — То, что ты смогла увидеть, поможет тебе понять, что подобным же образом мой отец обходится и с девочками, если сможет найти в них уступчивость. Он поступает с ними так же, как с последним сегодняшним мальчиком. Вот почему девушки остаются девственницами. Им не угрожает беременность, и ничто не помешает им выйти замуж. Не было года, чтобы он не попользовался таким образом половиной своих учеников и учениц. Ах, Жюстина! — проговорило это милое дитя, бросаясь в объятия своей подруги. — Да ведь я сама, я тоже жертва его разврата. Мне было семь лет, когда он совершил надо мной гнусное насилие, и с тех пор это происходит чуть ли не ежедневно.
— Подожди-ка, — прервала ее Жюстина, — но с тех пор, как ты достигла возраста причастия, тебе на помощь могла прийти Церковь. Почему ты не посоветовалась с исповедником?
— Ты, стало быть, не знаешь, — живо перебила ее Розали, — что, развращая нас, отец старался вытравить из наших душ все зачатки веры и запрещал всякое общение с Церковью. Да я и не представляю себе, в чем моя вера: меня ведь никто не наставлял в этом. То немногое, о чем говорил со мной отец, вызывалось лишь его опасениями, что мое невежество в этих материях изобличит его безбожие. Я ни разу в жизни не была на исповеди, у меня не было первого причастия. Он всегда умел выставить все эти вещи в смешном виде. Иногда он собирал вместе тех мальчиков и девочек, в ком был уверен, и устраивал долгие беседы, целью которых было совершенно задушить в наших душах семена религиозности и зачатки добродетели. Но были и такие, кого он никогда не приближал к себе. Либо по причине их слабостей, либо потому, что они никак не могли освободиться от предрассудков, навязанных им семейным воспитанием.
— Какая предусмотрительность! — воскликнула Жюстина.
— Так надо было, — продолжала Розали. — Он хотел чувствовать себя в полной безопасности среди тех стихий разврата, которым предавался. И как видишь, уже десяток лет он спокойно предается наслаждениям и никто его ни в чем не заподозрил.
Через несколько дней после этого разговора Розали позвала свою подругу:
— Пойдем, пойдем, Жюстина. Сейчас ты собственными глазами убедишься в том, чем занимается мой отец со своей сестрой, со мною и несколькими любимцами. Эти ужасы, надеюсь, убедят тебя в том, что я тебе рассказывала. Они покажут тебе, что может испытывать такая девушка, как я, в которую природа вложила самое неподдельное отвращение к тем вещам, коими она должна заниматься по своему долгу.
— Долгу! — воскликнула Жюстина. — Скажи лучше: по несчастью!
— Жестокий человек сделал все таким образом, что я должна себя вести так, если не хочу погибнуть. Но поспешим, — продолжала Розали, — вот запертый класс. Сейчас как раз то время, когда, распаленный предварительными церемониями, он явится сюда, чтобы здесь воздать себе за те ограничения, которые накладывают на него его осторожность и предусмотрительность. Зайди туда, где ты пряталась в тот день, и твоим глазам откроется все.
Чтобы изобразить перед читателями ту сладостную сцену, свидетельницей которой станет Жюстина, представим сначала исполнителей ролей.
Итак, ангелоподобная Марта, гувернантка Родена, которой, как мы уже говорили, было девятнадцать лет. Селестина, сестра того же Родена, Розали, его дочь, юный школьник, которому исполнилось шестнадцать и которого звали Фьерваль. Его пятнадцатилетняя сестра по имени Леонора. Это была восхитительная пара, соперничающая между собой в грациозности, красоте и приятности манер. Они были очень схожи между собой и влюблены друг в друга. Сейчас мы увидим, до какой степени использовал наш похотливый учитель эту кровосмесительную привязанность.
— Ну вот, теперь мы в полной безопасности, — проговорил Роден, тщательно запирая двери, — и можем смело заниматься только нашим славным распутством! Сегодняшняя порка привела меня в состояние… А впрочем, взгляните-ка!
С этими словами он выложил на стол свой крепкий, напрягшийся орган, который, казалось, уже готов был наброситься сразу на все зады. Пусть читатели свыкнутся с тем, что наш добрый Роден мог молиться только в этом храме. Частью по расположению, частью из благоразумия он запретил себе всякое другое наслаждение, зато в своем излюбленном деле он был на редкость изощренным фехтовальщиком.
— Ну что ж, ангелочек мой, — сказал он Фьервалю, награждая его нежным поцелуем и проводя языком по его зубам, — хотелось бы мне начать сегодня с тебя. Ты знаешь, как я тебя обожаю. Леонора, разоблачите-ка вашего братца, спустите с него штанишки. Вам это занятие очень идет. Пусть именно ваши ручки подадут мне такое лакомство, как задок этого прелестного ребенка. Великолепно: это именно то, чего я хотел.
И Роден целовал, щупал, пощипывал, раздвигал пальцами и сосал самую прелестную филейную часть, какую он только мог себе вообразить.
— А ты, сестрица, — последовало новое распоряжение, — пока я вылизываю этого прелестного юнца, встань перед ним на колени и пососи его как следует. Марта, задери-ка юбку Леоноре, пусть и ее задок окажется рядом с чудесным задочком ее братца. Меня порадует и распалит такое милое соседство… Вот-вот именно так. Нет, чего-то все же не хватает. Розали, оголи зад Марты и сама расположись так, чтобы я мог дотянуться до обеих ваших задниц.
В одно мгновение картина нарисована. Но желания переполняют Родена, у него слишком богатое воображение, чтобы тут же не предложить другие мизансцены.
Вот что представлял собой следующий вариант.
Его сестра, встав перед ним на колени, сосала его орган. Прямо перед его лицом расположились Фьерваль и Леонора, образовав двухступенчатую фигуру: Роден мог целовать и упругие полушария юноши, и щекотать языком маленькое отверстие девичьего зада. Слева и справа под его руками вздрагивали ягодицы Марты и Розали.
— Попробуем-ка еще одну вещь, — сказал Роден спустя минуту. — Надобно бы мне заняться поркой. Невероятно люблю это дело и никогда не могу им насытиться. Леонора, поцелуи, которые я только что запечатлел на вашем дивном задике, вызвали во мне жгучее желание обойтись с ним немножко посуровее. Но я бы предпочел, чтобы операцию начал ваш братец. Я возьму розги, расположусь сзади него и буду с ним очень строг, если ему вздумается обращаться с вами осторожно.
Позиции были заняты, но Родену этого показалось мало: ему надо было еще, чтобы Селестина ласкала его орган на ягодицах его дочери, а Марта обрабатывала бы розгами зад своего хозяина. Кто бы мог подумать! Фьерваль, достойный ученик своего учителя, не обнаружил ни малейшего стремления щадить собственную сестру. Возбужденный ударами, сыпавшимися на него, маленький распутник лупил свою сестрицу изо всех сил.
— А теперь, дружок, — проговорил Роден, — попользуйся своей сестричкой иначе, вставь свой инструмент ей в попку. Ничего нет слаще, чем влупить в зад, который только что сам порол!.. Подожди-ка, я буду твоим проводником. Я сам введу тебя туда и буду, так сказать, сводней в этом великолепном кровосмешении.
И, схватив молодого человека за член, он подтянул его к маленькому отверстию, смочил своей слюной то и другое, показал молодому человеку, как надо во время этого акта возбуждать рукой клитор своей подруги, а сам пристроился к нему сзади, чтобы исполнителя активной роли заставить одновременно играть и роль пассивную.
— Сядь-ка верхом на Фьерваля, — обратился он к Розали, — я полижу твой зад, пока буду накачивать этого молодца. А ты, Марта, продолжай сечь меня, а сестра моя пусть зажмет мою руку в своих ляжках.
— Ах, черт побери, какое наслаждение! — закричал развратник, смакуя новое блюдо. — Что может быть слаще этого? Есть кое-что, — ответил он тут же сам себе. — Розали, ты меня сейчас в этом убедишь. Твой дивный зад сейчас мне это докажет. Поменяем все это. Теперь я хочу побаловаться с моей дочерью.
— До чего же непостоянный, — проворчала Селестина, — ни на чем не остановится.
— Что ж делать, сестрица, если я такой испорченный! Но ты-то этим как раз и пользуешься! Да и разве пристало самой похотливой из женщин удивляться кое-каким капризам распутства!
Но подождите, — поспешил он добавить. — Прежде чем мы образуем группу, которая, конечно, будет стоить мне всей моей спермы, попорхаем еще с минуту друг по другу. Встаньте-ка все на колени перед канапе так, чтобы Леонора подставила мне зад, Фьерваль рот, моя сестра снова зад, а Марта опять же рот. Розали с моей машинкой в руках поведет меня от алтаря к алтарю, и я буду служить на каждом. Сразу же, как она меня пристроит, она заберется на софу и встанет передо мной на четвереньки так, что мне волей-неволей придется уткнуться лицом в ее зад и я буду лизать и его половинки, и расщелину между ними.
Ах ты, проказница, — сказал он на замыкающем звене цепи, то есть уже пребывая важнейшей частью своего тела во рту у Марты, — негодяйка ты этакая, ты будешь немедленно наказана за такую непристойность. Того, кто дал тебе жизнь, ты заставляешь целовать тебя в задницу! Осмеливаешься совать ему под нос свою тыльную часть! Бесстыдница! Сейчас я покажу, как издеваться над отцом!
И хотя Марта все еще продолжает его сосать, он хватает Розали и начинает хлестать ее многохвостной плеткой со свинцовыми бляшками на концах. Плетка раздирает кожу девочки, бедняжка вся в крови. И ни одна часть тела, по которой прошлась плетка, не минует страстных поцелуев, которые обрушиваются на нее тут же. Поверхность кожи, губы — все в засосах. За исключением, разумеется, переднего входа. Вскоре, не меняя положения, а лишь освободив свой бурав из губ Марты, злодей проникает в самый тесный приют наслаждений: ему отдается его дочь, он отдается Фьервалю, перед ним неповторимый зад Леоноры, который он покрывает жаркими поцелуями, а по правую и левую руку от него соответствующим образом расположились сестра и гувернантка. Чего же остается желать? Он все трогает, все целует, он рвет преграды, он входит все дальше и дальше, и так же глубоко погружаются в него. Сотни горячих поцелуев горят на коже всех участников этого торжества. И наконец, бомба взрывается: зад его дочери наполняется его семенем, и развратник вкушает самые утонченные удовольствия на лоне кровосмешения и позора.
Минуты отдыха следуют за этой оргией. Родена окружают со всех сторон — его ласкают. Одна стремится вернуть его к жизни бесстыдными жаркими поцелуями, другая сжимает его орган, обнажает головку, встряхивает ее, пощипывает, в то время как третья нежно лижет его заднее отверстие, четвертая подставляет его нечистым ласкам свой зад, а юный Фьерваль предлагает ему пососать свой член. От таких забот наш умирающий не может не воспрянуть. Каждый поздравил Марту (а это именно она теребила увядший было член Родена) с успехом.
— Вы хотите убить меня наслаждениями, — сказал Роден, — что ж, я согласен. Это завидная смерть. Селестина, прошу тебя, я хочу посмотреть, как ты отдашься юному Фьервалю. А сестра его пусть в это время встанет на колени между твоих ног и сосет твой клитор. Марта и Розали будут ласкать меня. Одна сзади, другая спереди, и я очень надеюсь, что мы, Селестина, сможем излиться с тобой одновременно.
Но Роден явно переоценил свои силы: в то время как его сестра разрядилась шесть раз кряду, бедный орган Родена выглядел весьма печально. Едва ли на четверть необходимой мощности.
— Давайте-ка, — предложил он тогда, — все по очереди принимайтесь меня сосать; пока рот одного будет заниматься моим членом, другой прижмется к моим губам, а язык третьего будет лизать мой зад. На все самые чувствительные отверстия будут воздействовать языки, а язык, как известно, хорошо способствует извержению семени.
Проект был принят к исполнению, но вопреки расчетам Родена время затянулось: битый час его орган покусывали, сжимали губами, лизали, сосали, пока наконец несговорчивая природа не уступила его желаниям. Он разрядился в рот своей дочери в то время, когда его собственный был отдан Марте, а в заду блуждал язык юного Фьерваля. Сестра же и Марта подставляли еще и зады свои его жадным рукам.
— Если есть в мире что-то безусловно прекрасное, — проговорил успокоившийся Роден, — так это распутство. Что еще может привести все ваши чувства в состояние такой сладостной истомы? Что еще на земле может переполнить нас таким ощущением счастья? Это распутство ломает и отбрасывает все погремушки детства, оно пробуждает в человеке любознательность и жажду действий. А коли так, разве не должны мы заключить отсюда, что природа создала нас с единственной целью — распутничать? Попробуем сравнить все другое с распутством, и вы увидите разницу. Вы убедитесь, что это единственное, чему предаются с таким самозабвением, с таким жаром. Власть распутства над душой такова, что, стоит ему лишь задеть человека, тот ни о чем другом больше не может думать. Взгляните на истинного распутника — вы увидите его либо погруженным в такую радость, либо готовящимся к ней. В полном пренебрежении ко всему, что не относится к предмету его наслаждений, он задумчив, углублен в самого себя, словно боится отвлечься на что-либо, не связанное с той жаркой страстью, которой он обуян. Тот, кто хоть однажды служил этому божеству, не подвластен никаким иным культам. Это единственное, чему мы должны жертвовать всем. Отвергнем же с презрением всякие помехи на этом пути и, чтобы еще раз подтвердить наше почитание этого божества, смело бросимся в океан самых разнообразных пороков! Ничего святого не может быть для нас, помимо того, что относится к распутству; мы чувствуем, дышим, живем только ради него. Есть, правда, глупцы, видящие в нем опасность. Как можно опасаться самого утонченного из наслаждений! А разве распутство — не самое утонченное? Без сомнения, да. Так как же может лучшее нести опасность? Быть ненужным, вредным для человечества? Скажу больше: если такая опасность и существует, не лучше ли предпочесть ее опасности воздержания, скуке благоразумия? Человек холодный и сдержанный — место отдыха природы, перерыв в ее деятельности. Чему способствует этот человек в вечном круговороте природы? Чему дает побудительный толчок? Что создает? Кому или чему служит? Никому и ничему. И если он сам ноль, то не достоин ли он осуждения? Не есть ли он бремя для общества?
Если в мире, на его несчастье, царят воздержание и умеренность, — все прозябает, все чахнет и вянет. Никаких волнений, никаких движений, иссякают силы, и наступает коллапс. Вот что не хотят понять наши моралисты, потому что все свои рассуждения они строят на религиозной основе и не могут представить себе нечто, не предусмотренное замыслами их Божества. Но Божество, этот плод разгоряченного людского воображения, никогда не принимается в расчет истинной философией.
Самая странная вещь заключается в том, что путы, которыми человек стремится стреножить распутство, служат ему как раз стимулами. Не является ли, к примеру, стыд первой из этих преград, одним из самых действенных побудителей распутства? Стыд — пружина сластолюбия и разнузданности. Нам не по душе, когда некто оказывается вдруг осведомленным о наших фантазиях, о тайных полетах нашего воображения. Это — наше, и любому, кто не мы, нечего туда соваться. Вот вам первый мотив сокрытия порочных поступков. Не хотят совершать перед всеми то, что всем знать не надобно. Но, набрасывая завесу, мы позволяем себе развернуться вовсю, увеличить излишества. Не сомневайтесь, распутства убавилось бы, окажись цинизм и развращенность в моде. Скрывают то, что выходит за рамки обычного, и первый, кто на заре человечества потащил самку под сень кустарника, был самым большим распутником в своем племени.
Так будем же распутничать, дети мои, предадимся всем мыслимым непристойностям, будем спариваться без правил и без ограничений, разорвем узду, мешающую нашим наклонностям, будем дорожить нашими вкусами, дабы еще и еще раз убедиться в том, что чем глубже мы погрузимся в разврат, тем легче мы приблизимся к счастью, которым сладострастие венчает тех, кто дорожит им и служит ему.
Здесь юный Фьерваль проявил явные признаки вожделения к Розали. И принялся целовать и гладить ее.
— Так возьми же ее, дурачок, — воскликнул Роден. — Неужели ты боишься уступить своим желаниям? Так-то ты слушал мою нынешнюю проповедь! Давай вонзай свой бурав в зад моей дочки, а я подержу ее для тебя: мне понравилось быть твоим сводником. Сестрица, пощекочи-ка ему зад, пока он будет совокупляться с моей дочерью, а ты, Марта, заставь его вылизать свой… Надо, чтобы он потонул в сладострастии, наш ангелочек!
И Розали, покорная воле отца и своему дочернему долгу, снова подверглась непристойному натиску. Она, для кого смыслом жизни была добродетель; она, которая высшим счастьем считала возможность удалиться в монастырь и посвятить себя Богу!
Фьерваль был краток: стремительно возбудившись, он так же стремительно и разрядил свое орудие. Роден, державший во время всей процедуры свою дочь на коленях и усиленно сосавший ее губы, захотел тут же испытать на вкус молоденький член, только что покинувший зад Розали. Он вылизал все до последней капли, и это занятие привело к тому, что он снова воспрянул духом. В результате он по очереди отведал прелести Марты и своей дочери, и именно в дочь он выпустил свой заряд, раздирая в то же время ногтями дивные ягодицы Леоноры.
После всех этих подвигов бравый наставник отправился в классы, а Жюстина, подавленная, удрученная всем, что она увидела, воскликнула:
— О Боже! Неужели я родилась лишь для того, чтобы постоянно жить среди преступлений и разврата! Сколько же можно испытывать мое терпение?
Не будь в ее сердце горячей привязанности к своей юной подруге, она, без сомнения, тут же постаралась бы бежать из этого нечестивого дома. Но, укрепленная добродетелью, она решила приложить все силы, чтобы вырвать Розали из логова разврата. И тут ей пришлось призвать на помощь все свое терпение, тем более что Роден собрался наконец выведать, что ему следует ждать от новой обитательницы его дома.
Дней через пятнадцать после того, как наша героиня оказалась под его крышей, Роден, горя все тем же пожирающим его пламенем, явился к ней рано утром. После нескольких общих фраз он заговорил о своих желаниях. Непривычный к долгим предварительным переговорам, побуждаемый сильной похотью, он попросту обхватил Жюстину за талию и попытался опрокинуть ее на кровать.
— Оставьте меня, сударь, — проговорила стойкая девушка, — оставьте меня, или я позову на помощь весь дом. И почему вы решили подвергнуть меня столь грубому обращению и склонить к вашим бесчинствам? Не потому ли, что я попросила у вас приюта? Но я была вынуждена прибегнуть к этому, так как спасала свою жизнь. Однако в моем поведении нет ничего, что дало бы вам повод для подобных посягательств. Вы помните, конечно, что в этом мире мне не на кого опереться, и я обязана вам. Но я никогда не стану расплачиваться с вами такой ценой.
Роден, смущенный сопротивлением, которого он никак не ожидал от одинокой обездоленной девицы, внимательно посмотрел на Жюстину. После некоторого раздумья он сказал:
— Просто нечестно с твоей стороны, душенька, разыгрывать передо мной недотрогу. Мне казалось, у меня есть право рассчитывать на твою благодарность. Однако особой нужды в этом нет. Только не покидай нас из-за такой безделицы. Мне необходимо, чтобы в моем доме находилась умная девушка. От тех, кто меня окружает, ждать в этом смысле нечего. Поскольку ты проявила в только что случившемся похвальную добродетельность, надеюсь, ты будешь проявлять ее и во всем ином. Мои интересы от этого не пострадают. Тебя любит моя дочь, она умоляла уговорить тебя остаться у нас. Оставайся же, я прошу тебя.
— Сударь, — отвечала Жюстина, — в вашем доме я не буду счастлива. Здесь не обойдется без ревности, и я все равно вскоре буду вынуждена расстаться с вами.
— Не бойся этого, — сказал Роден, — со стороны сестры и моей гувернантки тебе не грозит ревность. Гувернантка будет находиться у тебя в подчинении, а сестра моя, я знаю, любит тебя. Покровительство мое и доверие тебе навсегда обеспечены. Но только чтобы быть их достойными, тебе надо бы знать, что непоколебимая скромность — первое качество, которое я жду от тебя. Здесь происходит много вещей, не совместимых с твоими принципами. Тебе придется слышать и видеть, не позволяя себе ни малейших раздумий по этому поводу.
Да, да, Жюстина, — с необычайным воодушевлением продолжал Роден, — даже при таких условиях не покидай меня! Среди многочисленных распутств, к которым влечет меня мой огненный темперамент и насквозь прогнившее сердце, меня будет по меньшей мере утешать сознание, что рядом со мною находится добродетельное существо, к которому я могу припасть, как припадают к стопам Бога.
«Вот оно как, — подумала в эту минуту Жюстина, — оказывается, добродетель необходима, оказывается, без нее человеку не обойтись, раз уж сами пороки ищут в ней утешения».
И добрая наша девочка, вспомнив, что Розали просила не расставаться с нею, поверив, что какие-то светлые чувства в Родене и впрямь пробуждаются, согласилась остаться.
— Жюстина, — сказал Роден, — уже решено, что поместишься ты с моей дочерью. Ты не будешь связана с другими женщинами моего дома, и я кладу тебе четыреста ливров жалованья.
Таким образом, нашей несчастливой сироте было предложено целое состояние. Одушевленная мыслью направить на путь истинный не только Розали, но, если получится, и ее отца, Жюстина ничуть не пожалела о своем согласии. Роден сам привел ее в комнату дочери.
— Розали, — сказал он, — до сих пор я не был уверен в том, что мне удастся соединить тесными узами тебя и Жюстину. Сегодня мое желание, к счастью, осуществляется. Соблаговоли принять из моих рук этот подарок.
Девочки обнялись, и Жюстина оказалась прочно водворенной на новое место.
Не прошло и недели, как наша добропорядочная умница приступила к трудам по обращению тех, кого наметила для этой цели. Однако она столкнулась с упрямой закоренелостью Родена.
— Не думай, — сказал он однажды в ответ на увещевания этого целомудренного существа, — что известное почтение, которое я испытываю по отношению к твоей добродетели, свидетельствует о том, что я вообще ценю это качество или предпочитаю добропорядочное поведение порочному. Те, кто исходя из моего обращения с тобой подумают, что это доказывает важность или необходимость добродетели, впадут в большую ошибку. Мне будет досадно, если и ты решишь, что таков мой образ мыслей. Шалашик, в котором во время охоты я скрываюсь от слишком жарких лучей солнца, лишь временное, случайное мое пристанище. Обстоятельства заставили меня прибегнуть к нему. Я чувствую какую-то угрозу, я хочу от нее защититься и нахожу то, что может послужить для этого. Но для моей жизни этот шалашик не нужен. Я и думать о нем забуду, как только надобность в этом отпадет.
В обществе, полностью развращенном, добродетель ни к чему. Наш компромисс иного рода. Нам приходится изображать добропорядочность или прислуживать добродетели лишь затем, чтобы не испытывать неудобств от людей, иных святынь не признающих. Если же добродетель никто не исповедует, она становится бесполезна и бессмысленна. Следовательно, я не ошибаюсь, когда говорю об относительности добродетели, о том, что ее необходимость диктуется или общественным мнением, или обстоятельствами. Ведь добродетель, не будем обманываться, не абсолютная ценность, она всего лишь некая манера поведения. Она не более чем мода, которая может быть разной в каждой провинции: в одной ведут себя так, в другой этак. Это не то, что в совершенно равной мере подходит всем возрастам, всем народам, всем странам. Но то, что так переменчиво, не может считаться благом. Вот почему теисты, выстраивая свои химерические системы, объявляют постоянство, незыблемость доказательством совершенства их Бога. Но добродетель совершенно лишена этого качества. Добродетель зависит не только от веры, моды, обстоятельств, темперамента, климата, но даже от способа правления. Добродетели революции, к примеру, весьма далеки от добродетелей легитимных правительств. Брут, величайший человек республики, был казнен в монархии. Лабарр, казненный при Людовике IV, мог бы через несколько лет быть увенчан короной. Словом, нет на лице земли двух народов с одинаковыми признаками добродетели. Итак, в добродетели нет ничего устойчивого, ничто действительное ей не присуще, и она не заслуживает нашего уважения. К ней надо лишь приспособиться, надо лишь прикидываться добродетельным для того, чтобы те, кто служат ей искренне или обязаны надзирать за нею, оставили вас в покое. Равным образом добродетель, уважаемая в той стране, где вы живете, может обеспечить вам защиту от тех, кто исповедует распутство. Повторю еще раз — все это зависит от обстоятельств и не заслуживает имени подлинного блага. Но и такая добродетель, впрочем, невозможна для иных людей. Вы можете, если не лень, проповедовать чистоту нравов развратнику, трезвость пьянице, сострадание человеку жестокому — природа окажется сильнее ваших проповедей и ваших законов и разорвет все ограничения, которые вы захотите установить. Вам придется согласиться, что добродетель, борющаяся против страстей, внушенных самой природой, — вещь весьма опасная. Вам говорят: добродетель полезна другим и в этом смысле она благо; не делай ничего, что не было бы добром для других, и тебе воздадут добром за добро. Остережемся — это рассуждение всего лишь софизм. Ради некоторых благ, получаемых от других, поскольку они следуют по стезе добродетели, я приношу миллионы жертв, ничем себя не компенсируя; я получаю меньше, чем отдаю. Это плохая сделка. Не лучше ли мне отказаться от нее?
Остановимся теперь на ущербе, который я несу другим, будучи порочным, и на том зле, которое мне воздадут, если все будут схожи со мною. Соглашаясь с такой циркуляцией зла, я, конечно, рискую, но переживаемые мною огорчения и напасти уравновешиваются удовлетворением от того, что я вынуждаю рисковать и других. Все остаются одинаково удовлетворенными, чего никогда не случалось в обществе, где одни порочны, а другие добродетельны. В полностью порочных обществах интересы всех совпадают: каждый индивид обладает теми же вкусами, теми же наклонностями, все стремятся к одной цели, все счастливы. Но, говорят глупцы, зло не делает счастливым. А я отвечаю: обесценьте, умалите значение того, что вы называете добром, не исправляйте того, что вы по глупости называете злом, и люди будут с наслаждением творить его не только потому, что это позволено (это как раз нередко умеряет привлекательность предмета), но и потому, что закон не станет карать за него. Ведь страх наказания препятствует наслаждению, которое природа предписала нам получать от преступного деяния. Возьмем общество, где инцест объявлен преступлением. Тот, кто совершает его, будет несчастным, ибо законы, общественное мнение, религия тотчас же постараются убить наслаждение от него. Равно несчастными будут и те, кто только готовился к этому, и те, кто дерзнул преступить рамки закона. Запретивший инцест закон лишь умножит число несчастных людей. Представим себе соседнее общество, где инцест не подлежит наказанию. Кому эти отношения претят, не станут от этого несчастными, а позволяющие себе такой вид любовной связи счастливыми будут. Выходит, что общество, разрешающее кровосмешение, более человеколюбиво, чем общество, его запрещающее. Таким образом, люди в развращенном обществе или весьма довольны, или находятся в состоянии безразличия, беспечности, что само по себе не причиняет никаких страданий. В чем же тогда абсолютная ценность добродетели? В чем оно, это великое благо, преклоняться перед которым и чтить которое предписывают нам наши установления? Добродетель относительна, она зависит от обстоятельств, культ ее смешон. И если я вступаю порой на этот путь, добродетель не становится более прекрасной. Порок же, напротив, полон приятностей, в нем вся радость жизни, лишь он воспламеняет сердца, рождает желания, и тот, кто подобно мне выбрал эту дорогу, никогда не свернет с нее.
Я знаю, что предубеждения против порока сильны, что общественное мнение осуждает его и порою торжествует над ним. Но что есть на свете презреннее предубеждений и предрассудков и что более достойно пренебрежения, чем так называемое общественное мнение? Что мне за дело до всеобщей молвы? Пусть что хотят думают о моей персоне. Я совершаю то, что хочу совершать, и я счастлив!
Такова была адская логика Родена. Жалкому красноречию и простодушному здравому смыслу Жюстины невозможно было подкопаться под эту софистику. Но Розали, нежная, менее развращенная душою, Розали, ненавидящая все те испытываемые ею по воле отца ужасы, чутко внимала благоразумным речам своей подруги. Эта умненькая наставница со всем пылом души принялась за первые уроки религии для своей воспитанницы. Для этого надо было бы подыскать какого-либо священника, но Роден не допускал служителей ненавистного ему культа на свой порог. Отвести Розали к исповеднику было также невозможно: Роден не разрешал ей выходить из дому без его сопровождения. Приходилось ждать благоприятного случая, а пока Жюстина не покладая рук трудилась над просвещением своей воспитанницы: она внушала ей приверженность к добродетели, к религии, разъясняла ей догмы Писания, рассказывала о Таинствах… Постепенно Розали превращалась из деистки в христианку. Но как прибавить хоть немного практики к теории? Розали, принужденная повиноваться своему отцу, могла самое большее лишь выказывать отвращение к цепям, наложенным им на нее; с таким человеком, как Роден, и это могло стать опасным. Он был несговорчив: никакие благие поползновения Жюстины на него не действовали. Переубедить его было невозможно, но он хотя бы и не мешал ей.
Пока Жюстина занималась обращением дочери, отец, со своей стороны, не терял надежды обратить в свою веру Жюстину. Среди бесчисленного количества разных уловок, придуманных Роденом, чтобы предварительно проэкзаменовать экстерьер тех, кого он наметил в жертвы своему любострастию или просто насладиться зрелищем юной наготы, была следующая. Он обустроил комфортабельную уборную, ключ от которой вручался лишь тому, чьими прелестями мечтал насладиться Роден. Седалище в этой уборной было устроено так, что, когда посетитель располагался на нем, вся его задняя часть выставлялась на обозрение мирно восседавшему в смежной комнате Родену. Ничего не подозревающий ребенок входил в кабинет удобств, бесшумная пружинка немедленно прикрывала наблюдательное окошко, а как только испытуемый безмятежно приступал к своему делу на стульчике, окошко открывалось, и Роден, чуть ли не тычась носом в зад, мог, к вящему своему удовольствию, беспрепятственно наблюдать весь процесс отправления естественных надобностей. Тут же он и решал для себя, кого приготовить только к хлысту, а кого — и к хлысту, и к содомии.
Само собой разумеется, что Жюстине был вручен ключ от этой волшебной комнаты и что наш негодник, наэлектризованный тем, что он увидел у этого прелестного ребенка, решил перейти к более серьезным и более решительным мерам, чем прежде.
— Боже! Если бы ты только знала, сестрица, — прокричал он, встретив свою сестру после одной из таких экспедиций, — что за прелесть это существо… Ни у кого в мире нет такого зада! Жюстина вскружила мне голову… Я весь вне себя… Она должна быть моей, сестрица. Я должен получить ее любой ценой. Обещаниями, угрозою, лестью, но добиться ее. Иначе я могу натворить таких вещей… Ты знаешь, на какие эксцессы я способен, когда меня бесят трудности.
Селестина принялась за дело. Две недели кряду вступали в действие все средства соблазна, но сирена смогла добиться лишь того, что ей стала ясна вся тщетность ее стараний.
— Конечно, — внушала она в один из дней Жюстине, — ты очень глупо поступаешь, предпочитая надежному благополучию, ожидающему тебя, какую-то туманную систему рассуждений, питаемую твоим сумасбродством. Я считаю тебя умной девочкой. Как же ты можешь воображать, что твое выставляемое здесь напоказ благонравие может привести к чему-нибудь путному? С чего ты решила, что научишь мужчин уважать твою чистоту, живя постоянно среди них? Твоя высокомерная недоступность одних удивляет, других раздражает, но скоро она начнет вызывать презрение. И ты выйдешь из возраста, когда нравятся, так и не вкусив тех восхитительных плодов, которые предлагает тебе природа. Отвергая эти дары, ты оскорбляешь ее. А что дурного видится тебе в том, что ты отдашь свое тело тому, кто страстно его желает? Ведь и это желание вдохнула в него природа, и ты снова оскорбляешь ее своим отказом, противишься истинным целям нашей мудрой матери. Она именно затем и создала тебя такой красивой, чтобы ты услаждала своей красотой мужчин! А за то, что твоя добродетельность сопротивляется ее замыслу, ты рано или поздно будешь наказана. Эта дурацкая чистота, которую ты так высоко ценишь, всего лишь преступление против той, кто тебя создал и определил твое предназначение. Поверь мне, мой ангел, ценят нас лишь за то наслаждение, что мы им дарим, и если мы им отказываем, они отворачиваются от нас. Тогда нам, предоставленным самим себе, вместо всех слабостей бытия остается лишь ничтожное чувство гордости, что мы не уступили. Стоит ли такой триумф того, что я тебе предлагаю?
Ах, дитя мое! Что еще есть на свете, чтобы так великолепно услаждало все наше существо? Кто даст наслаждения столь же живые, столь же продолжительные? Да, да, ангел мой, поверь мне: одна минута в вихре наслаждений стоит века добродетельной жизни! Уступи же, Жюстина, уступи! Да и твоя гордость будет удовлетворена при этом: подумай, Роден выбрал тебя из множества окружающих его здесь. Разве не тешит самолюбие такая победа? Не стоит ли она всех сомнительных даров добродетели?.. Мой брат тебя обожает, он сделает все для тебя. Да разве он и без того не сделал уже многого? Разве не важнейший долг чувствительной души — признательность, благодарность? Ты пренебрегаешь этим долгом, Жюстина, ты им пренебрегаешь, отказывая своему благодетелю.
Но ничто не могло сломить нашу героиню, черпавшую в своем ангельском сердце силы, необходимые для противостояния таким соблазнам. Тогда гнусный развратник, убедившись, что первые атаки окончились решительной неудачей, приступил к осуществлению дьявольского замысла, который мог родиться только в таком мозгу, как у него.
Комната Жюстины отделялась от других помещений легкими перегородками. Сквозь щели в них Роден смог увидеть, что в очень жаркую погоду девушка предпочитала ложиться спать без всякой одежды. Тщательно заперевшись, она раздевалась донага и, не ожидая никакой опасности, укладывалась в таком виде на кровать. Роден очень быстро и в глубочайшем секрете соорудил механизм, при помощи которого кровать Жюстины могла стремительно взлететь в комнату верхнего этажа. В одну прекрасную ночь, удостоверившись в том, что жертва его замысла пребывает в крепких объятиях сна, он привел механизм в действие, и вот наша бедняжка, совершенно нагая, беззащитная, в полной власти этого злодея, в надежно запертой комнате. Роден не сомневается в успехе.
— Вот я тебя и поймал, мошенница, — восклицает он, кидаясь на добычу. — Теперь-то ты от меня не убежишь!
Шесть свечей, принесенных загодя, освещают эту сцену. Сладострастник получает двойное наслаждение, любуясь безупречной красотой юного обнаженного тела и покрывая его горячими поцелуями.
Нам нет нужды описывать его состояние. Легко представить, что чувствовал развратник, уже видя себя обладателем той, к кому он вожделел, казалось, целую вечность. Но, более вооруженная своей добродетелью, чем Роден своей нечистой страстью, Жюстина выскальзывает, как угорь, из его объятий, подбегает к окну, распахивает его и готовится звать на помощь. Ослепленный предвкушением грязных наслаждений, Роден не удосужился все предусмотреть. Злосчастное окно выходило как раз в дортуар, где спали юные воспитанницы, и крики Жюстины могли, чего доброго, разрушить всю его жизнь.
— Остановись, несчастная, остановись! — закричал Роден. — Уходи, я сейчас же отопру дверь. Ради Небес прошу, не губи меня.
— Откройте дверь, — сказала Жюстина. — Я замолчу, как только увижу ее открытой.
Пришлось повиноваться, осторожность того требовала. Жюстина избежала западни. Преступление, еще раз побежденное силой добродетели, осталось оплакивать крушение своих планов.
Это был удобный повод распроститься с домом Родена. Жюстина так бы и поступила, если бы в это же время дело обращения Розали не приняло неожиданный оборот. Но прежде чем рассказать об ужасной развязке этого дела, надобно вернуться несколько назад, к первым попыткам Жюстины осуществить свой замысел.
Пользуясь несравнимо большей свободой передвижения, чем Розали, она нашла способ изложить одному молодому священнику из их округи свое намерение посвятить свою подругу в священные таинства веры. Аббат Дель, пламенный служитель Христа, с радостью ухватился за мысль привести в лоно Церкви одну из заблудших овечек. За три недели, прошедшие после знакомства с Жюстиной, он провел с Розали несколько тайных богословских бесед. Эти тайные собрания происходили в комнате Розали. Дочь Родена, немного уже наставленная в учении Церкви, полная самого горячего желания познать святыню, которая так долго была от нее сокрыта, должна была ранним утром ускользнуть из дому, пробраться в церковь, принять первое причастие и так же незаметно вернуться домой. Все обещало полный успех предприятию, где Розали, вырвавшейся из развратных лап своего отца, предстояло вслед за тем укрыться в монастыре. Но Небу на этот раз было не угодно, чтобы добродетель торжествовала над пороком. Неосторожность все погубила, и преступление вступило в свои права.
Обычно Жюстина не присутствовала при этих мистических увещеваниях. Она стояла на страже, готовая предупредить об опасности. Все трое, почитая себя уже в благополучной гавани, забыли на этот раз об осторожности. Розали позвала Жюстину разделить с ней священный экстаз, и три наших ангела, пав на колени, вознесли благодарственные молитвы к Небу. В это же время Роден, занятый более земными мыслями, обуреваемый желанием осквернить привычным ему образом дочь, отправился к ней, держа в своих руках готовое к бою орудие. Он вошел в комнату, ожидая застать свою дочь еще в постели, и каково же было его удивление, когда он увидел священника с распятием в руках. В первое мгновение он подумал, что ему померещилось, он шагнул вперед и в ужасе попятился.
— Вот, сестрица, — сказал он, когда Селестина и Марта, привлеченные его громким криком, вбежали в комнату, — ты видишь, как я предан. Жюстина, мне легко понять, кому я обязан замыслом этого гнусного обольщения. Уходи, ты мне здесь не нужна, мои чувства к тебе таковы, что, покусись ты на мою жизнь, я и то смог бы тебя простить еще раз. А ты, негодяй, — он схватил священника за ворот, — ты, гнусный совратитель, презренный служитель ненавистного мне культа, ты не уйдешь отсюда так же легко, как вошел сюда. Тюрьма отплатит тебе за меня. Я покажу тебе, как осквернять своим нечистым дыханием высокие принципы философии, которым я обучаю в этом доме. Розали, отправляйся к своей тетушке и не выходи оттуда без моего позволения.
Перепуганный клирик совершенно обессилел. Роден потащил его с собою и при помощи сестры и гувернантки запер в погребе дома, куда не проникал ни единый луч света. Поднявшись наверх, он замкнул Розали в другом помещении, а сам отправился оповещать соседей о приключившейся беде.
— У меня похитили дочь, — сообщал он направо и налево. — Я подозреваю в этом аббата Деля.
Кинулись к аббату. Того не оказалось на месте.
— Вот мое несчастье и выяснилось, — сказал Роден. — Прежде были только подозрения, а теперь открылась вся ужасная истина. Но я сам виноват: я видел начало интриги и не прервал ее в первые же дни.
Все население поверило этой уловке. Теперь Роден мог считать себя полновластным хозяином судьбы своего узника. Он явился к аббату Делю лишь затем, чтобы превратить его тюрьму в гробницу. По изощренности, достойной этого чудовища, как только бедный аббат отдал Богу душу, тело его приколотили гвоздями к стене погреба. В этот же склеп изувер Роден поместил и свою дочь.
— Я хочу, чтобы твой соблазнитель был постоянно перед твоими глазами, пока ты кровью не смоешь свое преступление.
Таково было положение вещей, когда Жюстина, уверенная, что любовь Родена гарантирует ей безопасность, решила предпринять все возможное, чтобы узнать о судьбе дочери этого варвара. «А когда я ее найду, — думала Жюстина, — станет известна и участь святого отца». Она принялась обшаривать все закоулки дома, и в глубине очень мрачного внутреннего дворика ей показалось, что она слышит чьи-то жалобные стоны. Перед ней была груда поленьев. Преодолев это препятствие и увидя за ним маленькую узкую дверь, Жюстина обнаружила, что стоны доносятся именно из-за нее.
— О Жюстина! Это ты! — услышала она.
— Да, да, милая моя, дорогая подружка! — воскликнула Жюстина, узнав голос Розали. — Да, это Жюстина, которую само Небо послало, чтобы тебя выручить.
Жюстина засыпала Розали многочисленными вопросами, та еле успевала отвечать на них. Ужасное положение Розали раскрылось перед Жюстиной: убийство бедного аббата было совершено Роденом. Деталей этого злодейства Розали не знала. Единственное, в чем она была уверена, так это в том, что жертву пытали: она слышала его крики, а на его теле были многочисленные следы от ударов ножом. Соучастниками же ее отца были его сестра и гувернантка.
— Теперь очередь за мной, — прибавила Розали. — Вчера вечером отец пришел в мою тюрьму вместе с Ромбо. Это здешний хирург, я тебе рассказывала о его дружбе с Роденом. Оба они позволили себе проделать со мной ужасные вещи. Отец потребовал (а раньше ему никогда не приходило в голову такое), чтобы я удовлетворила чудовищную похоть его собрата. Он даже держал меня во время этой мерзкой сцены. Затем у них вырвались слова, после которых я могу не сомневаться в моей страшной участи. Ах, Жюстина! Я погибну неминуемо, если ты не найдешь средства освободить меня. Все, все мне подсказывает, моя милая подружка, что эти чудовища хотят провести на мне какие-то опыты.
— О Небо, — прервала Жюстина рассказ Розали, — разве когда-нибудь здесь случалось нечто подобное?
— У меня есть сильные основания верить этому. Когда здесь содержались дети, у которых не было ни отца, ни матери…
— Ох, ты меня заставляешь дрожать…
— …они исчезали, и было невозможно узнать, что с ними случилось. Месяц назад одна четырнадцатилетняя девочка, прекрасная, как утро, исчезла таким образом. А я очень хорошо помню, что в тот день я слышала приглушенные крики из кабинета моего отца. А назавтра он сказал мне, что девочка сбежала. А еще через несколько дней не стало одного сироты, пятнадцатилетнего мальчика. Он исчез, и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу. О нем вообще никто никогда не упоминал. Я в ужасе, дорогая моя. Ты должна как можно скорее вытащить меня отсюда, у нас почти не остается времени.
Жюстина поинтересовалась, не знает ли ее подруга, где может быть ключ от этого погреба. Розали не знала, но предположила, что его вряд ли уносят отсюда. Жюстина поискала ключ, но тщетно.
Приблизилось время расставания, Жюстину могли хватиться каждую минуту. Жюстина не могла оказать этому невинному ребенку никакой иной помощи, кроме нескольких слов утешения, надежды да обильно пролитых слез. Розали заставила ее поклясться, что та навестит ее завтра. Жюстина добавила также, что если ей не удастся найти ничего действенного, то она намерена принести свою жалобу к ногам правосудия. Подругу надо спасать любой ценой. Жюстина поднялась к себе. Ромбо в этот вечер ужинал у Родена, и, решившись во что бы то ни стало разузнать об участи Розали, Жюстина пробралась в комнату, смежную с той, где собирались вечерять оба негодяя. Там их разговоры сразу же убедили ее в том, что преступление совершилось и что такая же участь грозит и Розали.
— Я весьма огорчен, — говорил Роден своему приятелю, — что ты не был свидетелем моего мщения. О мой друг, ты не можешь себе представить, какое наслаждение я испытывал, принося в жертву самую лелеемую страсть моей души!
— Еще бы, — отозвался собеседник. — Тебе нанесли такое оскорбление, тяжелее которого трудно вообразить. Твоя дочь на коленях перед ним! Он, злодей, очень скоро бы перешел от своих мистических бредней к беседам более существенным. Он хотел попросту попользоваться твоей дочкой, можешь быть в этом уверен.
— Я думаю, что я скорее простил бы ему это оскорбление, чем то, что он посягнул на ее разум! Нечестивец! Он причащал, исповедовал ее. Он погубил бы это создание.
— К счастью, ты сумел предотвратить это. А какую смерть ты для него выбрал?
— О, это была неповторимая сцена! Мне помогали Марта и сестра. Я представил ему десятка два живых картин, одна другой сладострастней. Женщины и сосали его, и пускали в ход пальцы, мне хотелось, чтобы он был полностью опустошен, доведен до изнеможения, прежде чем отправиться на тот свет. Я скажу тебе, что, если бы он достался фуриям, они не могли бы управиться лучше.
— И потом?
— А потом я распял его на кресте. Я захотел, чтобы слуга принял такую же смерть, как хозяин. И за те четыре часа, что он издыхал на кресте, не было такой пытки, какую я бы не испробовал на нем: я хлестал его бичом, колол ножом, раз двадцать вонзал я острие в его тело! Ах, как бы я хотел, чтобы ты был моим ассистентом во время этой чудесной операции! Но тебя не было, и я очень огорчен этим: не видеть, как мучается твой враг!
— А твоя преступная дочь, разве она не пройдет через это же? Ты только подумай, Роден, как это было бы важно для познания анатомии: никогда она не доходила до такой степени точности. Ведь мы можем воочию наблюдать, что происходит с сосудами четырнадцатилетней женской особи, умирающей мучительной смертью! Ведь только так мы можем увериться в безошибочности наших умозаключений; другие части тела тоже представляют огромный интерес. Скажем, девственная плева. Ведь для ее исследования нужна очень юная девица. Что ты сможешь узнать после наступления половой зрелости? Ничего: месячные излияния ослабят, а то и прорвут эту пленку, и все исследования окажутся бесполезными. А возраст твоей дочери самый подходящий, ведь месячных у нее еще не было. Мы пользовались ею только сзади, а это ничуть не отражается на девственной плеве; мы сможем как следует ее исследовать в полной ее сохранности. Я надеюсь, что ты потешишься.
— Еще бы, черт побери! — ответил Роден. — Позором было бы допустить, чтобы пустые предрассудки препятствовали прогрессу науки. Могут ли мыслящие люди считать себя связанными такими смешными обстоятельствами? Все наши учителя, начиная с Гиппократа, проводили опыты в лечебницах. Мой профессор хирургии многие годы препарировал живых людей обоего пола… И мы оба сможем поправить ошибки наших предшественников только таким путем. Принося в жертву дюжину людей, мы спасаем жизни тысяч других. Спрашивается: как можно колебаться в этом случае? И художники думали так же. Великий Микеланджело, желая точнее изобразить Христа, распял на кресте некоего молодого человека и скопировал его муки в своем шедевре. Вспомни кающуюся Магдалину знаменитого Гвидо: ученики этого большого художника безжалостно бичевали перед ним юную натурщицу. Известно, что они засекли ее до смерти. А тут речь идет о прогрессе нашей науки. Что же мешает нам употребить те же средства? В чем здесь зло? Убийство, совершаемое по закону, разве отличается чем-нибудь от этого? Здесь ведь тоже жертвуют одним для спасения многих. Нас, наоборот, должны благодарить: мы побеждаем свою натуру для пользы человечества!
— Не такая уж это и победа, — сказал Ромбо. — Не советую тебе хвастаться ею перед теми, кто знает, какое приятное возбуждение вызывают подобные действия!
— Что же, не буду от тебя скрывать, что обычно во мне вызывают сильное возбуждение случаи, когда я заставляю других чувствовать боль. Такое случается со мною во время операций, или бичевания, или натурных исследований. Сперматические тела в моем организме приходят в движение, начинается зуд, происходит эрекция и даже — представь себе! — более или менее бурная эякуляция в зависимости от степени страданий подопытного субъекта… Да, вспомни: когда мы с тобой оперировали того мальчишку, которому я рассек левую сторону грудной клетки, чтобы наблюдать пульсацию сердца. Когда я освободил сердце от оболочки и тем самым лишил пациента жизни, ты помнишь, конечно, как у меня началось против моей воли отделение семени и тебе пришлось помочь мне. Помнишь ты, конечно, и то, что в канале еще оставались последние капли семени, а пенис мой был уже снова в состоянии эрекции. Ладно, не будем препираться: я так много раз убеждался в совпадении твоих взглядов с моими, что между нами не должно быть на этот счет никаких недоразумений.
— Согласен, — ответил Ромбо, — со мной бывает то же самое. И я никак не могу понять, по какому необъяснимому противоречию природа внушила людям страсть к разрушению ее же творений.
— Мне-то очень это понятно, — отозвался Роден. — Частицы разрушаемой нами материи мы бросаем в горнило творческой деятельности природы и даем ей испытать радость нового созидания. Ведь созидать она может, лишь разрушая, и человек разрушающий помогает ей испытать живейшее наслаждение от созидания.
— Значит, убийство — это наслаждение?
— Скажу больше: это долг. Это средство, которым природа заставляет нас исполнять ее предначертания, она именно этого ждет от нас. И все страсти, которые толкают нас к совершению того или иного поступка, — дело благое, потому что они, страсти эти, опять же внушены нам, друг мой, природой, чтобы смягчить то отвращение, какое могли вызвать в нас, не будь этого. Мы придаем вздорную ценность жизни, и это зачастую мешает нам верно оценить поступок человека, избавляющегося от себе подобного. Веря, что существование есть высшее из всех благ, мы безрассудно признаем подобный акт преступлением. Но прекращение этого существования или по крайней мере изменение его условий не есть зло, так же как жизнь не есть благо. Вернее сказать так: если ничто не умирает, ничто не разрушается, ничто не пропадает в природе бесследно, если все части распавшегося тела ждали этого, чтобы возродиться и составить новые формы, и какая разница, как это действие назовут?.. Да и какое же безмозглое существо сможет назвать это преступлением?
— Что ж, в добрый час тогда! — произнес Ромбо. — Но я должен признаться тебе, что опасаюсь, как бы связи между тобой и этим существом не заставили тебя заколебаться в решительный момент.
— Неужели ты думаешь, что слово «дочь» может хоть как-то подействовать на меня? Будь уверен: я смотрю на нее так же безразлично, как на любую шлюху, заставившую мой член выбросить сперму. Да к тому же я волен распоряжаться жизнью своих детей, что не оспаривается нигде, ни у какого народа. Мидяне, персы, армяне, греки пользовались этим правом весьма широко. Законы Ликурга — образец для всех законодателей — не только предоставляли детей в полную власть отцов, но и предписывали отцам убивать сразу после рождения детей с физическими недостатками и тех, кого родители попросту не захотят вскармливать. Огромное число диких племен убивает своих младенцев в первые же часы их жизни. Поэтому никто не порицает женщин Азии, Америки, Африки за то, что они устраивают себе искусственные выкидыши. Кук видел эти нравы и на островах Южного моря. Ромул разрешал детоубийство, к нему терпимо относились Законы Двенадцати таблиц и вообще все римляне до времени Константина. Этот обычай существует и до сих пор в Китае: на улицах и в каналах Пекина ежедневно находят десятки и сотни трупов новорожденных… Впрочем, возраст убитого ребенка не играет никакой роли. У парфинян убийство дочери, сына, сестры, брата не вело к судебному преследованию. Цезарь встретился с этим же у галлов. Многие места в Пятикнижии свидетельствуют, что убивать своих детей было дозволено и избранному народу. Сам Бог склонял к этому Авраама. Долгое время считалось, утверждает один знаменитый современник, что процветание державы зависит от полного бесправия детей; мнение это основано на принципах самого здравого смысла. Да что говорить! Какое-нибудь правительство отправляет на тот свет по десять — двадцать тысяч подданных в день, и оно считает себя вправе так поступать. Отчего же не давать права распоряжаться точно таким же образом жизнью своих детей? Какая нелепость! Какая непоследовательность! И как слабы и глупы те, кто соглашается на такие цепи! Власть отца над детьми — единственно реальная, служащая основанием и образцом для всех других власть. Она тоже продиктована нам природой. Внимательное изучение предмета сразу же предлагает нам убедительные примеры. Царь Петр ни на минуту не усомнился в этом праве и не преминул этим правом воспользоваться: в обращении ко всем подданным империи он утверждал, что по всем законам — Божеским и человеческим — отец волен приговорить своего сына к лишению жизни. Только в нашей варварской Франции смешное и глупое сострадание запрещает пользоваться этим правом. Нет, друг мой, — продолжал Роден с жаром, — я никогда не пойму, почему отец, обладая правом дарить жизнь, не вправе ее отнять? Никогда не пойму, почему созданное им существо не принадлежит ему? Я пойду дальше: я абсолютно убежден, что лучшее, что могут сделать отец или мать, это избавиться от своих детей, — ведь это самые страшные на свете их враги. И сделать это надо поскорее, пока они не достигли возраста, когда сами смогут избавиться от нас. К тому же население Европы растет, рост этот истощает средства к существованию. Так что и с этой, новой точки зрения умерщвление детей — дело благородное. Так что же может меня останавливать? Человеколюбие! Ах, друг мой, мне неведомо, признаюсь тебе, более ложного и вредоносного понятия. Человеколюбие — я легко докажу это в любой момент — всего лишь способ существования, который в том смысле, какой в него вкладывают наши моралисты, может разрушить весь мир.
Ромбо был в восторге от этих ужасающих максим.
— Полностью с тобой согласен, мой милый; мудрость твоя меня восхищает, но несколько удивило твое бесчувствие: я-то думал, что ты влюблен в свою дочку.
— Мне быть влюбленным в женщину? Ах, Ромбо, такого предположения я не ожидал от тебя, тебе ли, так хорошо знающему мои вкусы, мое отвращение к этому полу, которым если я и интересуюсь, то только по развращенности, а не по сердечной склонности, говорить это? Тебе известно мое преклонение перед жопой, ты знаешь, как я пьянею при виде чудесной задницы, и, конечно, всякому существу, у которого эта часть тела хороша, я воздам все почести независимо от его возраста и пола. Да разве на своем примере ты не убедился в этом, Ромбо? Несмотря на твои сорок пять лет, у тебя великолепные ягодицы, что я с охотою пользую тебя с этой стороны. Вот так-то: распутство — да, но любовь — никогда! Это чувство мне незнакомо. Больше того, если какая-нибудь девица или мальчишка внушает мне на некоторое время иллюзию привязанности, то ей на смену вскоре приходит сильнейшее отвращение. И тогда я знаю только одно средство ублаготворить себя — убить, да, друг мой, убить это существо. И я делаю это с величайшим наслаждением. Это последняя радость, которую может дать мне недавний предмет моих вожделений. Вот уже семь лет моя дочь служит моему распутству: настал час, когда она должна расплатиться за мое минувшее упоение ее жизнью.
И тут Роден вытащил свой твердый и крепкий член и вложил его прямехонько в руки своего собрата, который не замедлил вручить приятелю такой же подарок.
— Мне кажется, — проговорил Ромбо, — мы оба в весьма подходящем состоянии.
— Да, они наготове, — сказал Роден, — приподнимись-ка. Я хочу дотянуться до твоего зада, я им никогда не могу насытиться.
И, спустив у дружка панталоны, распутник принимается щупать, похлопывать, покусывать его ягодицы. Ромбо отвечает ему тем же. Два нечестивца устраиваются так, что могут одновременно и заниматься своими торчащими дубинками, и вылизывать зад партнера. Роден не выдерживает первым: он заваливает приятеля на канапе и вонзается ему по самые яйца в зад, ухватив в то же время обеими руками член Ромбо.
— Если ты владеешь собой, когда тебя е…т, я бы предложил поискать кого-нибудь для тебя, чтобы ты мог тоже пустить шишку в дело. Мы часик позабавляемся, а потом приступим к жертвоприношению.
— Я ручаюсь за себя, — ответил Ромбо, — нет второго человека, который так владел бы своей е…й, как я.
— Так кого бы ты хотел?
— Мальчика.
Роден тотчас же звонит гувернантке, которая появляется, получает необходимые распоряжения и уходит…
Жюстина не намеревалась долго оставаться на своем посту, но ей пришлось задержаться, чтобы полностью прояснить участь, грозящую Розали. Но теперь медлить нельзя. Со всех ног кидается наша героиня на помощь к своей подруге, полная решимости спасти ее или умереть.
— Бедная моя, — кричит она через дверь, — нельзя терять ни минуты!.. Чудовища! Ты была права… Сегодня вечером… они придут.
Произнося эти слова, Жюстина делала отчаянные попытки взломать дверь. Одним из своих движений она задела какой-то предмет. Услышав шум падения, она нагнулась, пошарила: в руке у нее оказался ключ. В одну секунду дверь была распахнута, подруги кинулись в объятия. Жюстина торопила, тащила за собой Розали. Но той захотелось показать Жюстине всю обстановку своей тюрьмы, труп несчастного аббата, прибитый к стене.
Эта задержка решила судьбу всего предприятия. Время было потеряно. Розали наконец побежала к дверям… Небо праведное! Приходится еще раз сказать, что добродетель вновь должна уступить и что чувства самого нежного, самого истинного сострадания опять оказываются жестоко наказанными.
Гувернантка освещала путь Родену и Ромбо, растерзанный вид которых ясно свидетельствовал о том, чем они занимались. Роден схватил дочь, Жюстина оказалась в лапах Ромбо.
— Ты куда это собралась? — закричал Роден. — Ага, эта шлюха устроила тебе побег… Негодяйка, — сказал он, поворачиваясь к Жюстине. — Вот они, принципы твоей добродетели!.. Похитить дочь у отца! Вот она, твоя благодарность за то, что я не заколол тебя в тот день, когда увидел, что твоими заботами моя дочь устроилась в ногах у попа.
— Я сделала то, что должна была сделать, — твердо отвечала Жюстина. — Когда отец — такой изверг, что готовится убить свою дочь, надо делать все возможное, чтобы не допустить этого.
— Хорошо же, — сказал Роден. — Шпионство и совращение — два самых страшных греха для слуги. Пойдемте. Мне не терпится расследовать это дело.
И Розали, предшествуемая Жюстиной, в сопровождении двух злодеев была проведена во внутренние покои дома. Селестина, которую они застали почти голой, встретила их потоком брани. Марта тщательно заперла все двери, и самое страшное, самое невероятное, самое жестокое действие началось.
Попробуем изобразить его. Недостаток энергии, присущий перьям иных художников, мы постараемся возместить истинностью изображения.
— Выпьем для начала, — сказал Роден, — я люблю заниматься такой работой чуть навеселе.
Вино было принесено, и шесть бутылок лучшего шампанского осушили за четверть часа.
— Принеси еще полдюжины, — приказал Роден сестре, — мы его выпьем за работой. Итак, мадемуазель Жюстина, — проговорил злодей, приближаясь к заплаканной, приготовившейся к самой грустной участи, милой нашей девочке. — Стало быть, вы, игравшая такую непорочную весталку, занялись развращением дочери почтенного отца. Поверишь ли, Ромбо, чего я только не делал, чтобы заполучить эту девку, и ничего не вышло. А ты, потаскушка, — продолжал он, награждая при этих словах увесистой оплеухой свою дочь, — как же ты послушалась этой мерзавки… А знаешь, Ромбо, мы препарируем их обеих: на Розали мы исследуем девственную плеву, а на Жюстине сокращение сердечной мышцы.
— Я все, что угодно, сделаю с этим цыпленочком, — сказал Ромбо, принимаясь грубо лапать Жюстину за грудь. — Эта шлюшка давно уже кружит мне голову. С тех пор как я познакомился с нею у тебя, я не раз кончал в ее честь.
В продолжение разговора Ромбо сбрасывал с Жюстины и ее подруги все покровы, препятствовавшие его похоти. Спустя минуту обе девочки были полностью обнажены. Но если прелести Розали были уже знакомы честной компании, то на теле Жюстины скрестились взгляды всех присутствующих.
Селестина подскочила к ней и грубо обвила своими похотливыми руками.
— Мать е…ая! — воскликнула она. — Что за девка!
— Ну так пощекочи ее, — сказал Роден. — Ромбо, полюбуемся этим подготовительным спектаклем. Чертовски люблю заставлять плачущую девчонку наслаждаться против своего желания.
Мадемуазель Роден опрокинула заплаканную Жюстину на канапе, да так ловко, что зад Жюстины оказался в полном распоряжении Родена, принявшегося сразу же осыпать его сильными лобзаниями.
Сама же Селестина принялась со всем присущим ей искусством мастурбировать девочку. Ромбо, пристроившийся тут же, пятнал Жюстину сладостными поцелуями. Марта месила задницу своего господина, а руки того терзали ягодицы дочери.
Селестина торжествовала: ловкая умелица, она добилась того, что сладострастие одержало победу над отчаянием, и наша простушка забилась в сладких судорогах.
— Сучка дала сок, — объявил Роден. — Я лизал ей анус и понял это по его сокращениям.
— Да, она потекла, — сказала мадемуазель Роден. — У меня все пальцы мокрые.
И, облизав свои пальцы, она принялась со смаком целовать Жюстину в губы…
— Ну вот, дитя мое, — обратился Роден к прелестному созданию. — Я очень доволен тем, что с вами сейчас произошло. Поверьте мне, вам лучше быть в добром согласии с нами. Так вы, быть может, вернете то, что проиграли из-за своей дурости. Ах, Бог треклятый! До чего же она мила — эта смесь наслаждения и страдания!
— Сударь, чего вы от меня требуете? — воскликнула Жюстина.
— Только того, чего мы не можем получить силой. Ничто не облегчит вашу участь, если вы, повторю еще раз, не будете с нами в полном согласии. Например, сейчас нам хотелось бы, чтобы ваш язычок потешал мою сестру. Она примет такую позу, что перед вами окажутся оба ее отверстия, и заднее и переднее. Розали будет лизать зад, а вы потрудитесь, будьте так любезны, спереди. Надо соглашаться, если вы не хотите, чтобы мы сменили просьбу на приказания.
Что делать — мизансцена сыграна! Затем Роден, дополняя свой рецепт, растянулся справа от своей сестры, а Ромбо составил симметрию своему приятелю слева от нее. Они устроились таким образом, что их дубинки касались уст Жюстины, а их задницы были предоставлены языку и губам Розали. Марта же в это время обходила строй: поглаживала и щекотала яички, следила за тем, чтобы языки равномерно обрабатывали все участки и как бы между делом подставляла обоим развратникам свои великолепные ягодицы. Такая преамбула окончательно воспламенила сластолюбцев.
— Ромбо, — сказал Роден, — давай-ка влупим Жюстине, как мы умеем. Ты не представляешь, как я схожу с ума от ее попочки. Наверное, во всей Франции не найти человека, перевидавшего на своем веку больше задниц, чем я, но клянусь тебе, друг мой, никогда моя рука не касалась ничего более совершенного, более изящно округленного, более белокожего, более упругого, более аппетитного, чем задик этой негодяйки.
Жюстина, понявшая, что ее ожидает, бросилась к ногам своих истязателей. С неописуемым отчаянием молила она их о пощаде.
— Возьмите мою жизнь, — просила она, — но не кладите на мою душу клеймо бесчестья.
— Но ты не будешь ни в чем грешна, — сказал Ромбо, — мы тебя возьмем силой.
— Конечно, — подхватил Роден. — Какой уж тут грех, если тебя заставили.
И, таким издевательским утешением усмиряя Жюстину, он бросил ее на канапе.
— Какой зад, — продолжал он, жадно взирая на раскрытые перед ним прелести. — Послушай-ка, Ромбо. Давай попробуем поработать над этими половинками: ты занимайся левой, а я займусь правой. Кто добьется первой крови, тот и приступит к ней первым. Розали, поди-ка сюда! Встань перед Ромбо на колени и соси его, пока он будет заниматься своим делом, а ты, Марта, соси меня.
Жюстину уложили. Селестина крепко держала ее, процедура началась. Но, заметив, что Селестина начала теребить клитор жертвы, Роден немедленно сурово отчитал сестру.
— Прекрати, — сказал он. — Ты помогаешь ей пересилить боль, а на этот раз нам не надо, чтобы она насладилась. Нам надо, чтобы она мучилась; ты нам так весь замысел испортишь.
Посыпались удары. Каждой половинке причиталось получить по пятьдесят. Ромбо наносил удары более сильные, чем Роден, но тот был искуснее: кровь брызнула на тридцатом ударе.
— Ну вот, — сказал Роден, — ты видишь, я буду первым.
— Конечно, — ответил Ромбо, — но я бы на твоем месте не стал доводить дело до конца, а удовлетворился бы более легкими удовольствиями: нам еще пригодятся наши силы.
— Ну уж нет, черт побери, — воскликнул Роден, раздвигая ягодицы Жюстины и вонзая туда свой крепкий, как железо, стержень. — Ни за какие коврижки не откажусь я от счастья всадить в этот зад до упора. Слишком долго я к этому стремился, слишком долго я хотел, чтобы она это испытала… И она испытает, потаскушка…
Вот уже острие его раскаленного инструмента распарывает крохотную нежную дырочку, которая, будучи атакована таким манером всего однажды до этого, сохранила почти первозданную свежесть и нетронутость. Отчаянный вопль лишь на мгновение смутил Родена. И вот, привычный к подобным реакциям, он лишь крепче обхватил поясницу Жюстины и нажал еще сильнее. По самые яйца оказался он в ее прелестном задике.
— Ах, е…ый в жопу Бог! — прорычал он. — Пусть попробует Он Сам или Его приспешники помешать мне насладиться радостями Содома! Но как я отделываю эту сучку! Друг мой, какая задница! Как мне там горячо, как там тесно! Слушай, я хочу увидеть, как ты займешься этим же с моей дочкой. Но только, когда ты ей засадишь, повернись так, чтобы я мог щупать твой зад, а Марта поскребет нас обоих.
— Подожди-ка, — сказал Ромбо, — остановись на минутку. Я тебе предлагаю радость двойной атаки. Вот что я хочу: надо поставить этих барышень одна на другую. Жюстина стоит на четвереньках, подняв задницу. На этом сооружении я расположу твою дочь, две дырки будут рядом, и мы потычем их оба, меняя время от времени одну на другую. Марта, как ты только что сказал, будет нас подстегивать, а сестра твоя держать все это сооружение, не давая ему развалиться.
— Клянусь всеми е…ми христианскими Богами, ничего нет лучше того, что ты придумал, — сказал Роден, — но мы можем чуть-чуть подправить твою идею. Пусть и Марта с Селестиной примут такую же позу — это удвоит наше наслаждение.
Почти час наши развратники занимались исследованием всех четырех задов, которые вращались перед ними, подобно крыльям ветряной мельницы: так они называли этот способ разврата. Это название мы рекомендуем употреблять всем будущим испытателям.
Наконец они утомились. Даже разврат не может быть бесконечным. Да и мельница наскучила… Ничто так не стремится к переменам, как сластолюбие. Алчное до наслаждений, оно всегда воображает, что задуманное превосходит то, что уже испытано.
Страсти обоих распутников достигли высшей точки: глаза их исторгали пламя, торчащие дубинки грозили, казалось, самим Небесам. Роден, особенно разъяренный на Жюстину, решил, казалось, замучить ее до смерти. Он целовал, щипал, осыпал ее ударами: невероятная смесь ласк и оскорблений, нежности и жестокости. Он словно не знал, что бы еще выдумать в угоду своему сладострастию. Наша прирожденная стыдливость вынуждает нас краснеть, приоткрывая завесу над всем, что он творил в эти минуты.
— Ну что ж, — сказал он наконец Жюстине, — вот ты и убедилась, милочка, что и в педерастии есть нечто полезное: твое сокровище в целости и сохранности. Менее добропорядочные распутники непременно отведали бы тебя и с той стороны, но мы с Ромбо себе этого позволить не могли. Не бойся, что мы покусимся на этот плод. Но зад… эта прелестная попка… ее будут протыкать… такую свеженькую, такую кругленькую, такую миленькую.
И, говоря это, он целовал эту попку, всовывал в нее палец, заменяя его то и дело на более серьезный инструмент.
Но роковой час настал. Роден грубо хватает Розали, он мечет на нее ужасающие взгляды: смерть глядит из глаз изверга.
— Отец мой, — восклицает, рыдая, несчастная, — чем заслужила я такую участь?
— Ты еще спрашиваешь, чем заслужила? — мрачно проговорил Роден. — Ты захотела познать Бога, потаскуха, как будто у тебя могут быть другие божества, кроме моего наслаждения и моего члена.
И он тут же заставил ее приложиться к этому божеству. Он стал бить ее по щекам, выкрикивать проклятия и богохульствовать как одержимый. Ромбо, наблюдая с восторгом все это, начал теребить свой член, прижав его к ягодицам Жюстины.
Наконец приступили к операции. Бедная дочь Родена была привязана за все четыре конечности спущенными с потолка веревками и поднята на некоторое расстояние от пола. Ноги ее раздвинули как можно шире. В пространство между ее ногами Роден поместил свою сестру, сам встав у нее за спиной и вогнав свое орудие в ее зад. Марта назначалась в ассистентки. Ромбо было предложено приступить к содомированию Жюстины. Гнусный Ромбо, заметив, что бессильно свесившаяся голова Розали лишена всякой опоры, подставил свой зад, и каждый удар, наносимый им Жюстине, заставлял голову Розали подпрыгивать на его ягодицах, подобно мячику на ракетке.
Роден, невероятно позабавившийся этим зрелищем, измышлял между тем все новые пытки для своей несчастной дочери. Наконец он решил, что пора к кровосмешению и содомии прибавить и детоубийство. Марта подала скальпель и другие инструменты. Ромбо необходимо было видеть действия своего собрата, и он подтащил свою жертву поближе, не выходя, однако, из нее.
Раскрыта подчревная область. Роден режет, разрывает, извлекает и кладет на тарелку гимен, матку и все сопутствующее. Ученые-злодеи отрываются наконец от своих пациенток и приступают к исследованию. Умирающая Розали обращает угасающий взгляд к извергу отцу, как бы в последний раз упрекая его в варварской жестокости. Но голос сострадания не проникает в такие сердца. Ужас! Роден погружает свой член в разрез, ему нравится купать его в крови. Ромбо в восхищении, Селестина и Марта разражаются смехом. Только Жюстина осмеливается оказать последнюю помощь своей несчастной подруге. Вся в слезах, она молит о сострадании, упрекает в жестокости. И тогда в наказание Роден принуждает ее сосать его член, обагренный кровью той, кого она посмела оплакивать. Мало того, он заставляет ее подчиниться другим ужасным фантазиям и положить голову прямо в кровоточащую рану. Затем он пронзает ее сзади и орошает бурным потоком своего нечистого семени. Ромбо, не отставая от приятеля, пристраивается с той же целью к заду Селестины. Наконец оба злодея бессильно падают в кресла.
Но Розали еще жива. И снова Жюстина осмеливается просить за нее.
— Дура, — говорит ей Роден, — ты разве не видишь, что ее уже не спасти.
— О сударь, — молит непонимающая Жюстина, — может быть, заботы, хороший уход… Отвяжите ее, положите на постель, я постараюсь ее выходить. Что вы натворили, сударь…
Но Роден не слушает ее, он тискает Марту за грудь.
— Эти шлюхи прожужжали мне все уши: одна надоела мне своими криками и стонами, другая — просьбами. Давайте-ка еще дюжину шампанского, и пусть Селестина с Мартой позабавятся с нашими пушками, пока мы будем распивать.
Сказано — сделано.
— А что же делать дальше? — спросил Ромбо, когда усилия Марты и сок шампанского снова привели его в боевую готовность.
— Что делать? — отозвался Роден. — А вот что: привяжем Жюстину к телу ее подруги, ты будешь ее препарировать, одновременно засаживая мне в зад, а я прижмусь к губам моей дочери, чтобы насладиться последним вздохом нашей жертвы.
— Нет, — сказал Ромбо, — мне пришла в голову мысль наказать Жюстину несколько иначе… Наслаждение от убийства женщины недолговечно. Она ничем не порадует нас после своей смерти; радость от причиняемых ей мучений исчезнет вместе с ее жизнью, останется только в воспоминаниях. Мы сделаем лучше, — продолжал Ромбо. — Мы заклеймим ее каленым железом, накажем ее в тысячу раз чувствительней, чем простое лишение жизни. Заклеймим ее, пометим, изобразим все ее преступления на ее теле, и ей придется либо повеситься, либо подохнуть с голоду. А мучиться она будет до последнего издыхания, всю оставшуюся жизнь, а наше наслаждение будет гораздо более продолжительным.
Они сделали это: Роден держал Жюстину, а гнусный Ромбо поставил ей на обоих плечах клейма, которыми клеймят воровок.
— Пусть попробует теперь жаловаться, пусть попробует, — сказал этот монстр. — Эти письмена объяснят всем, почему мы с ней так обращались.
— Это верно, — сказал Роден, — но надо бы ею и досыта насладиться напоследок. Ты же видишь, что мы снова наготове.
Огромная связка розог оказалась в руках варвара.
— Взвали-ка ее себе на плечи, — продолжало это чудовище, — я ее выпорю у тебя на спине. Ну и заодно и твоим половинкам немного достанется. А моя сестрица пососет тебя в это время. Марта будет мне возвращать удары, которыми я буду награждать вас обоих, а мучения Жюстины закончатся опять же по-содомски.
Приступили к исполнению. Роден был безжалостен: кровь нашей героини бежала по спине Ромбо, приводя его в неистовство.
— Теперь моя очередь, — сказал Ромбо, — но я хочу расположить ее на твоих плечах другим манером. Я не забыл, что у нее и спереди есть кое-что. Так вот: я хочу ее отхлестать по передку, по ляжкам, по животу, по всем этим ненавистным для меня местам.
— Ох, четырежды е…ый Бог! — воскликнул Роден. — Как же мне это не пришло в голову! Я в отчаянии оттого, что оказался менее изобретательным, чем ты.
Эта новая прихоть была исполнена. Вся передняя часть нашей героини была основательно исхлестана, досталось и заднице Родена, хотя Марта в утешение сосала его член. Наконец Жюстина была брошена на канапе, и два негодяя, бичуемые Мартой и Селестиной, излили в глубину зада нашей сиротки последние капли своего осквернительного сластолюбия.
Розали, которую злодеи продолжали держать в комнате, чтобы ее последние мучения доставляли им радость, испустила дух. Злодеи обступили ее, пожирая глазами, трогали, ощупывали. Страшный Роден вонзил зубы в еще трепещущее тело жертвы своих нечистых страстей. Наконец труп несчастной был брошен в вырытую в саду яму, где, несомненно, покоились тела и других жертв преступлений Родена. А Жюстину отвели на край леса, откуда она когда-то вышла, и предупредили, что всякая попытка искать возмещения своих потерь обернется лишь против нее.

Примечания

1 Всем распутникам известно, что сократизирование означает действие, когда один или несколько пальцев вставляют в задний проход пациента. Этот чрезвычайно возбуждающий прием особенно хорош со стариками или с людьми достаточно изношенными — он мгновенно вызывает эрекцию, а извержение семени делается невероятно сладострастным. Те же, для кого палец может быть заменен членом, испытывают еще большее наслаждение, поскольку вместо иллюзии наступает реальность. Мир не знает более изысканного удовольствия, чем быть одновременно и исполнителем, и жертвой. — Примеч. автора.

2 Дело вовсе не в возрасте: таковы были вкусы юного Алкивиада и престарелого Сократа; целые народы предпочитали этот деликатный кусочек всем другим прелестям женского тела. В самом деле, нет ничего, что было бы столь же округло, столь же белокоже, столь соразмерно и, главное, обещало бы столь острое наслаждение. Именно поэтому утонченный развратник всегда выберет филейную часть. Жаль мне тех, кто ни разу не испробовал мальчика ни в качестве своего любовника, ни в качестве любовницы. Про таковых можно смело сказать, что они ничего еще не узнали в подлинной науке любви! — Примеч. автора.

3 Вспомним слова, с которыми Назарянин обратился к одному из учеников своих: «Ты — Петр (камень), и на этом камне я построю свою церковь». И после этого еще говорят, что каламбур — детище нашего века. — Примеч. автора.

4 Lettre-de-cachet — в те времена ордер на арест за подписью короля. — Примеч. пер.
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